
  
    Предисловие

    Настоящее издание представляет собой первый том фундаментального труда Луи Мортимера-Терно (Louis Mortimer-Ternaux) «История террора, 1792–1794 гг.», впервые опубликованного в Париже издательством Michel Lévy Frères в 1862–1881 годах. Этот восьмитомный труд стал одним из наиболее значительных и противоречивых исторических сочинений XIX века, посвящённых Французской революции.

    Автор: Луи Мортимер-Терно (1808–1871)

    Биографические сведения.

    Луи Мортимер-Терно родился в Париже 22 ноября 1808 года и скончался в Бомон-лез-Отель (департамент Эр и Луар) 6 ноября 1871 года . Он происходил из семьи Терно; имя Мортимер-Терно было литературным псевдонимом . Его дядей был Луи-Гийом Терно (1763–1833), известный промышленник и политический деятель эпохи Империи и Реставрации .

    На протяжении своей карьеры Мортимер-Терно занимал видные государственные и политические должности. Он был докладчиком Государственного совета (maître des requêtes) с 1837 по 1848 год, членом Генерального совета департамента Сена, а в 1842 году был избран депутатом Национального собрания . В 1848 году он вновь стал членом Учредительного, а затем и Законодательного собрания . В 1865 году он был избран членом Академии моральных и политических наук (Académie des sciences morales et politiques) . При Второй империи он отошёл от активной политической деятельности, но в 1871 году, незадолго до смерти, вновь был избран в Национальное собрание .

    Политические взгляды и историческая позиция.

    Мортимер-Терно принадлежал к умеренно-либеральному крылу французской политической мысли. Он был сторонником принципов 1789 года, но решительным противником эксцессов революционной диктатуры. Как писал один из исследователей его творчества, «принципы 1789 года им открыто принимаются. „Мы — дети Французской революции, и мы не станем богохульствовать против нашей матери“» .

    Его политическое кредо, сформулированное во введении к «Истории террора», сводится к неприятию всякой тирании — как единоличной, так и коллективной. «Два начала оспаривают друг у друга владычество над миром — свобода и деспотизм. Демагогия, по правде говоря, есть лишь одно из воплощений деспотизма», — пишет он. Именно этой идеей — что коллективная тирания якобинцев была столь же чудовищна, как и тирания монархическая, — проникнут весь его труд.

    В своей речи в Национальном собрании 23 марта 1850 года Мортимер-Терно уже провозгласил: «Коллективная тирания во сто крат суровее, во сто крат жестче, во сто крат невыносимее тирании единоличной; ибо коллективный тиран не имеет ни сердца, ни внутренностей, ни ушей: он даже не слышит жалоб своих жертв» . Эти слова стали программными для его исторического труда, начатого более десяти лет спустя.

    «История террора»: замысел и метод.

    Мортимер-Терно предпринял свой монументальный труд в эпоху, когда историография Французской революции была глубоко поляризована. Романтическая школа, представленная Мишле и Луи Бланом, создавала героический образ революции; реакционные историки, напротив, стремились очернить всё революционное движение. Мортимер-Терно занял срединную, но весьма своеобразную позицию: признавая величие принципов 1789 года и заслуги Учредительного собрания, он обрушивался с беспощадной критикой на якобинский терpop 1792–1794 годов как на «демагогическую тиранию».

    Отличительной чертой его труда стала невиданная для того времени источниковедческая база. Автор поставил перед собой цель опираться исключительно на подлинные документы — архивы, протоколы заседаний, ведомственные отчёты, частные письма. Как он сам заявляет в «Предварительном замечании», «девять десятых материалов, которые мы приводим — либо в тексте, либо в примечаниях внизу страниц, либо в пояснениях, вынесенных в конец тома, — совершенно не опубликованы». Он произвёл розыски в хранилищах, архивах и канцеляриях Парижа и многих департаментов.

    Примечательно, что многие документы, которые он использовал, впоследствии погибли во время пожара Парижской Коммуны в мае 1871 года . В частности, сгорели архивы префектуры полиции, содержавшие уникальные материалы. Таким образом, труд Мортимера-Терно сохранил для истории множество свидетельств, которые иначе были бы утрачены навсегда.

    Критика источников — кредо историка.

    Особую ценность «Предварительному замечанию» придаёт тот факт, что Мортимер-Терно не только подробно обосновывает свой метод, но и даёт беспощадный критический анализ источников, которыми пользовались его предшественники. Он предостерегает от трёх основных типов документов:

    Частные мемуары, которые, по его мнению, пишутся с единственной целью «ввести в заблуждение потомство», особенно те, что оставлены «лицами, принимавшими деятельное участие в событиях эпохи террора» и пытавшимися «переиначить историю по своему усмотрению ради единственно собственного личного обеления».

    Памфлеты и газеты того времени, в которых «истина слишком часто искажается, причём искажается сознательно». Мортимер-Терно решительно развенчивает миф о беспристрастности «Монитёра», официальной газеты Конвента. Он приводит подлинное письмо редактора отдела Гранвиля к Робеспьеру (18 июня 1793 года), в котором тот признаётся, что газета всегда публиковала речи Горы гораздо подробнее, чем речи жирондистов, урезала заседания и опускала неудобные выступления .

    Документы личного происхождения, созданные по политическим мотивам, требующие «чрезвычайной осмотрительности».

    Своей главной задачей Мортимер-Терно считал восстановление истины путём сличения различных версий: «Мы с величайшим тщанием сверяли, заседание за заседанием, отчёты «Монитёра» с отчётами «Логографа» и «Журнала прений и декретов» — собраний весьма редких и зачастую более точных и более полных, нежели первый».

    Историческая концепция.

    В своём труде Мортимер-Терно последовательно проводит несколько ключевых идей:

    Террор не спас Францию. Вопреки распространённому мнению, что Франция была спасена террором, автор утверждает обратное: «Франция обладала такой жизненной силой, что была спасена вопреки Террору». Героизм народа и армии, а не действия Комитета общественного спасения, обеспечили победу при Вальми и остановили интервентов .

    Разделение героев и палачей. Мортимер-Терно решительно отвергает тезис, что одни и те же люди были и сентябрьскими убийцами, и солдатами, защищавшими родину. «Нет, к чести французского имени: люди, которые под погребальный звон сентябрьского набата… устремились к тюрьмам, не были теми, кто пятнадцать дней спустя спас Францию на плато Вальми».

    Роль личности в истории. Автор даёт яркие, иногда беспощадные портреты главных действующих лиц — от Людовика XVI и Марии-Антуанетты до Робеспьера, Дантона, Марата и Дюмурье. Он подчёркивает, что якобинские вожди были не фанатиками, а «лицедеями, без убеждений, как и без воодушевления», движимыми личными амбициями, жаждой власти и мести.

    Преемственность революционного насилия. Мортимер-Терно прослеживает, как 20 июня 1792 года стало поворотной точкой, когда анархия впервые вторглась в святилище законов и в жилище монарха. С этой даты, по его мнению, начинается царство улицы, которое логически приведёт к 10 августа, сентябрьским убийствам и якобинской диктатуре.

    Восприятие и полемика.

    Труд Мортимера-Терно вызвал ожесточённую полемику сразу после выхода. Либеральные и республиканские историки обвиняли его в односторонности и реакционных симпатиях. Так, в Большой советской энциклопедии работа характеризуется как «контрреволюционная фальсификация истории французской буржуазной революции XVIII в.» . Однако даже критики признавали огромную источниковедческую ценность издания.

    Как отмечают исследователи, «Мортимер-Терно открыл систематическое изучение архивов» и его восемь томов, «наполненных выдержками из реестров парижских секций и отчётов Коммуне, остаются незаменимыми» . Среди историков, признававших значимость его труда, был даже Пётр Кропоткин, который, критически относясь к общей концепции автора, высоко оценивал его работу «в плане широкой источниковой базы» .

    Научное наследие и значение.

    Несмотря на политическую ангажированность, «История террора» Мортимера-Терно остаётся важным этапом в развитии исторической науки. Он одним из первых поставил вопрос о критике источников, о необходимости обращения к подлинным архивным материалам, о значении документов муниципального и секционного уровня для понимания революционных процессов . Его восьмитомный труд, охвативший лишь один год (с июня 1792 по июнь 1793 года), продемонстрировал, насколько сложной и многослойной была реальность Французской революции, скрытая за героическими или демоническими нарративами предшественников.

    Смерть настигла автора в 1871 году, когда работа не была завершена. Восьмой том был опубликован посмертно в том же году, оставив историю террора на полпути — у порога учреждения Революционного трибунала и наступления Великого террора . Однако и то, что успел сделать Мортимер-Терно, — это бесценное собрание свидетельств, «верная картина неистовств демагогии», как он сам её называл, до сих пор сохраняющая историческое значение.

    Настоящий русский перевод первого тома позволяет читателю ознакомиться с этой знаковой работой во всей полноте её источниковедческих богатств и публицистического пафоса. «Предварительное замечание» и «Введение», составляющие основу этого издания, дают ключ к пониманию авторского замысла и той исторической позиции, с которой Мортимер-Терно подходит к одному из самых трагических периодов французской истории.

  

  
    Предварительное замечание.

    Большинство историков, писавших о Французской революции, черпали основные элементы своих повествований из частных мемуаров, из памфлетов и газет того времени, особенно из «Монитёра».

    Без сомнения, эти документы имеют своё значение, но обращаться к ним следует с чрезвычайной осмотрительностью. Истина в них слишком часто искажается, причём искажается сознательно. Частные мемуары пишутся с особой точки зрения того, кто держит перо, а порой и с единственной целью ввести в заблуждение потомство. В особенности следует относиться с величайшим подозрением к запискам и мемуарам, оставленным некоторыми лицами, принимавшими деятельное участие в событиях эпохи террора. Успокоенные исчезновением свидетелей этой кровавой драмы, воображая, что доказательные документы их прошлых преступлений и их посмертной лжи уничтожены, они переиначили историю по своему усмотрению и ради единственно собственного личного обеления.

    Памфлеты и газеты того времени написаны с такой страстностью, что они намеренно искажают события и их причины, деяния и их побуждения; на каждой странице они содержат бесстыдную ложь, которую никогда не дают себе труда исправить, и могут приводиться лишь как неопровержимый и непрестанный образчик предрассудков, безумств и неистовств эпохи.

    Беспристрастность «Монитёра» превозносили столь часто, что подавляющее большинство читателей до сих пор верит в неё со слепым доверием; и однако же сколько урезанных заседаний, сколько опущенных речей, сколько возмутительных проявлений пристрастности можно поставить в упрёк этому листку, который лишь позднее стал официально правдивым! В доказательство сказанного мы хотим привести только признание, содержащееся в письме, найденном среди бумаг Робеспьера и написанном всемогущему демагогу гражданином Гранвилем, главным редактором отдела «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ» в «Монитёре». Мы держали его подлинник в своих руках. Это письмо датировано 18 июня 1793 года, следовательно, оно написано через пятнадцать дней после проскрипции жирондистов. Мы приводим из него лишь самые яркие места, опасаясь утомить читателя слишком долгим зрелищем человеческой низости, доведённой до последнего предела.

    Гражданин,

    прошу вас братски сообщить мне те упрёки, которые вы могли бы нам сделать. Часто намерению приписывают то, что относится лишь к ошибке; писатель, наиболее преданный делу патриотизма, подвержен обвинениям. Часто его подозревают из-за самого незначительного упущения.

    …Лишь два месяца назад существовало мнение, что газета должна одинаково публиковать всё, что говорится за и против; так что мы были вынуждены, под страхом быть донесёнными, под страхом потерять доверие наших подписчиков, публиковать самые нелепые диатрибы глупцов или интриганов правой стороны. Однако вы должны были заметить, что «Монитёр» всегда передавал речи Горы гораздо подробнее, чем прочие. Я дал лишь краткое извлечение из первого обвинения, выдвинутого против вас Луве, и полностью поместил ваш ответ. Я передал почти целиком все речи, произнесённые за смерть короля, и приводил лишь некоторые выдержки из прочих, только насколько был к тому непременно обязан, чтобы сохранять некоторую видимость беспристрастности. Могу с уверенностью сказать, что гласность, которую я придал целиком двум вашим речам и речи Барера, немало способствовала тому, чтобы определить мнение Собрания и мнение департаментов.

    Никто не станет также оспаривать, что «Монитёр» оказал величайшие услуги революции 10 августа. Впрочем, достаточно бросить взгляд на наши листки за последний месяц, чтобы увидеть, что нет ни одной газеты, которая более способствовала бы низвержению в общественном мнении интриганов, над которыми народ вот-вот свершит правосудие. Исходя из этого, мы полагаем, что имеем некоторое право на снисходительность и даже на покровительство патриотов.

    Этот исторический документ, в котором гнусный льстец Робеспьера призывает смерть на головы несчастных жирондистов, сам по себе характеризует целую эпоху и не нуждается в комментарии.

    Дабы избежать ошибок, которые мы считаем возможным поставить в упрёк некоторым из наших предшественников, мы с величайшим тщанием сверяли, заседание за заседанием, отчёты «Монитёра» с отчётами «Логографа» и «Журнала прений и декретов» — собраний весьма редких и зачастую более точных и более полных, нежели первый. Именно таким образом мы смогли восстановить подлинный облик не одного важного заседания Законодательного собрания и Конвента.

    Мы не пренебрегли и печатными документами, особенно теми, которые, публикуясь изо дня в день отдельными листками, с большим трудом отыскиваются в глубинах библиотек и частных собраний. Но главным образом мы прибегали к документам оригинальным и подлинным. Девять десятых материалов, которые мы приводим — либо в тексте, либо в примечаниях внизу страниц, либо в пояснениях, вынесенных в конец тома, — совершенно не опубликованы. Мы не отступили ни перед какими затратами труда, старания, времени и средств; мы произвели розыски в хранилищах, архивах, канцеляриях, существующих в Париже и во многих департаментах. Наши читатели рассудят, была ли наша жатва плодотворной и имеет ли наша дерзость оправдание, а наш труд — право на существование теперь, после стольких писателей, с несомненным талантом разрабатывавших предмет, к которому мы приступаем.

    Но мы спешим сказать, что в течение этих столь долгих и столь тяжких трудов нас поддерживало и ободряло то, что повсюду мы встречали драгоценнейшие знаки сочувствия; у всех хранителей или обладателей этих исторических богатств мы находили усердное и действенное содействие. Да позволят они нам выразить им здесь нашу самую искреннюю и самую глубокую благодарность.

  

  
    I

    С самого возникновения обществ два начала оспаривают друг у друга владычество над миром — свобода и деспотизм.

    Деспотизм может утвердить свой престол и на улице, и во дворце королей; опираться как на толпу, так и на преторианцев; осуществляться как Комитетом общественного спасения, так и Тиберием или Нероном. Демагогия, по правде говоря, есть лишь одно из воплощений деспотизма.

    Друзья свободы часто разделены оттенками мнений и взаимными недоразумениями, но они могут подать друг другу руку без стыда и без опасности. Демагоги же и деспоты отлично понимают друг друга, даже когда с виду борются между собой: они хорошо знают, что являются назначенными преемниками, естественными наследниками один другого. Они щадят друг друга, как люди, чувствующие, что их объединяет общая ненависть — ненависть к свободе. Они готовы заключить друг друга в объятия, как только надеются в этих объятиях задушить общего врага. Бороться с демагогией и клеймить её — значит всё ещё бороться с деспотизмом и клеймить его.

    Пусть же никто не заблуждается относительно духа, вдохновившего этот труд; пусть никто не видит в нём даже косвенной дани идеям, которые, по-видимому, торжествуют в нынешнее время, даже замаскированного отречения от принципов, руководивших автором на протяжении всей его политической деятельности, сколь бы скромной она ни была.

    Чтобы восстать против преступлений, едва не обесчестивших прекраснейшее из дел, мы не дожидались того времени, когда свобода будет отнесена к разряду утопий, которые так называемый просвещённый век должен поспешно отвергнуть. В самом Собрании представителей французского народа, в ту пору, когда с национальной трибуны не раз раздавались похвалы доктринам Робеспьера и его приверженцев, 23 марта 1850 года мы произнесли следующие слова:

    История здесь для того, чтобы научить нас, что коллективная тирания во сто крат суровее, во сто крат жестче, во сто крат невыносимее тирании единоличной; ибо коллективный тиран не имеет ни сердца, ни внутренностей, ни ушей: он даже не слышит жалоб своих жертв. Мы хорошо это видели в те времена омерзительной памяти, в том 1793 годе, о котором ныне так услужливо напоминают.

    С тех пор прошло одиннадцать лет, и наш ужас перед демагогическими эксцессами не уменьшился; он даже возрос бы, будь это возможно. Разве недавнего вызова призрака Террора голосами нескольких безумцев не хватило для того, чтобы отбросить Францию прочь с путей прогресса и свободы и повергнуть её, дрожащую и плачущую, к стопам диктатуры?

    Преступления 1793 года были совершены во имя свободы; но свобода не была их сообщницей и не должна оставаться за них в ответе.

    Террористы были лишь рабскими подражателями, неуклюжими плагиаторами самых чудовищных тиранов древности. Одни действовали во имя верховной власти народа, другие прежде действовали во имя права своего рождения или усыновления. Но какие бы принципы ни призывались для оправдания посягательств на право, все тирании, по сути, походят друг на друга и стоят друг друга; все они приносят одни и те же плоды. Цинизм нравов, презрение к человеческому достоинству, жажда хищений, культ насилия, поклонение грубой силе быстро вызревают и чудовищно разрастаются в атмосфере, пропитанной расслабляющими испарениями деспотизма.

    Прошлое народа, климат, в котором он живёт, место, занимаемое им в течении веков, вносят лишь ничтожные изменения в эту всегда одинаковую историю. Картина тирании децемвиров 1793 года была начертана черта в черту у Тацита, и Камиллу Демулену достаточно было перевести историка императорского Рима, чтобы представить глазам современников зрелище их собственного рабства.

  

  
    II

    Следует клеймить преступления, но следует также, и прежде всего, клеймить доктрины и системы, стремящиеся их оправдать.

    Сколько писателей, не осмеливаясь открыто выступать в защиту палачей, не бормотали ли в их пользу туманные слова о государственных соображениях, роковой необходимости, общественном спасении — удобные предлоги, к которым прибегали все честолюбцы, будь то государи или демагоги!

    Часто говорили, что Франция была спасена Террором. Верно как раз обратное. Франция обладала такой жизненной силой, что была спасена вопреки Террору. Когда великая нация, и в особенности французская нация, охвачена благородным и неодолимым воодушевлением, она уже не смотрит, кто ею предводительствует, она видит лишь знамя отечества и одним возвышенным порывом обеспечивает себе победу.

    Близорукие люди приписывают славу успеха тем, кто поставил свои имена внизу боевой сводки или кто является рассказывать о ней с трибуны в стиле карманьол Барера. Умы более возвышенные не обманываются: они относят честь триумфа одной лишь Франции, её героизму и её гению.

    В 1792 году нация находилась под постоянным действием двух противоположных течений: одно, рождённое любовью к отечеству и воодушевлением свободы, заставляет всю молодёжь наших городов и деревень браться за оружие, устремляет её к нашим границам, которым угрожают или которые уже захвачены, порождает тех героев, что двадцать пять лет побед изумляли Европу; другое, происходящее из низости, ненависти и мщения, накопившихся в униженных душах, приводит в брожение дурные страсти, возбуждает слабые и малодушные воображения, пробуждает самые свирепые вожделения, порождает сентябрьских убийц, вязальщиц якобинцев и фурий гильотины.

    В легко понятном партийном интересе некоторые писатели не захотели различать действие этих двух течений, столь различных по своим истокам и последствиям. Они утверждали, будто одна и та же мысль толкала одних и тех же людей и к вербовочным бюро, и к окошку тюрьмы Аббатства, и будто массовые убийства, обагрившие кровью мостовые столицы, были совершены теми самыми людьми, которые мгновение спустя бросились останавливать продвижение пруссаков в теснинах Аргонна.

    Нет, к чести французского имени: люди, которые под погребальный звон сентябрьского набата и по призыву децемвиров Коммуны устремились к тюрьмам, не были теми, кто пятнадцать дней спустя спас Францию на плато Вальми; палачи вовсе не становились солдатами. Если некоторые из этих негодяев и попытались на миг скрыть свой позор в рядах парижских волонтёров, их вскоре узнавали, на них указывали, и подлинные солдаты свободы изгоняли их из своих рядов как недостойных встречать рядом с ними смерть храбрецов.

    Под пером некоторых историков убийства 1793 года оказываются то, как сказал Шатобриан, «гениальными замыслами», то ужасными драмами, чьё величие прикрывает кровавую гнусность.

    Не было ни величия, ни гениальности в большинстве тех, кто в эту роковую эпоху силой захватил верховную власть. Мы увидим их за делом, этих так называемых великих людей; мы постараемся подслушать их сокровенные мысли, когда из глубины своих кабинетов они писали исполнителям своих кровавых приказов. Эти лица, из самой их злодейской сущности пытавшиеся соорудить себе пьедестал, не имели иной заслуги, кроме того, что представляли страсти, предрассудки, ненависть и гнев революционной черни; она признала их своими вождями и героями, потому что они были созданы по её образу и подобию. Из них хотели сделать фанатиков; большинство же были лишь лицедеями, без убеждений, как и без воодушевления.

    Проследите в истории неистовых монтаньяров, переживших революционную бурю: большинство из них уже не помышляет о свободе, кровавыми апостолами которой они себя сделали; они уже не потрясают кинжалами, которыми в своих речах угрожали всем, кто стал бы стремиться к тирании! Эти бывшие сеиды Комитета общественного спасения, эти бывшие поклонники бога Марата бросаются в передние удачливого солдата, восседающего в Тюильри; без колебаний сбрасывают они изношенные одежды представителя народа с саблей и плюмажем или члена советов с тогой и латиклавой, чтобы облачиться в совсем новую ливрею сенатора, префекта или государственного советника! Эти гнусные личности не заслуживают никакой жалости, а те из их вождей или приспешников, кого гильотина остановила на середине пути, не более достойны снисхождения. Поэтому в ходе нашего повествования мы решили не смягчать ни одной вины, ни одной ошибки, ни одного преступления, клеймить по заслугам малодушную слабость одних и холодную жестокость других. После стольких более или менее замаскированных апологий пора наконец дать прозвучать голосу вечной морали. Для всех действующих лиц драмы 1793 года начался суд потомства: он должен быть беспощаден. Пусть же верная картина неистовств демагогии заставит в ужасе отступить тех из наших современников, кто, увлечённый воображением, обманутый пустыми софизмами, сбитый с толку фаталистическими доктринами, развращённый примером слишком удачного насилия, грезил бы о возвращении царства грубой силы!

    Быть может, наши рассказы обратят к более человечным чувствам слепых поклонников Дантона и Робеспьера, по крайней мере тех из них, кто в своих бредовых утопиях может быть искренен. Мы не смеем льстить себя надеждой на такой же успех у бесстыдных честолюбцев, которые объявляют себя вполне готовыми прибегнуть к гильотине или расстрелу как к последнему доводу против своих противников. Эти последователи ultima ratio безнадёжно неисправимы; но пусть знают: мстящая история ждёт их, чтобы пригвоздить к позорному столбу всеобщего презрения!

  

  
    III

    Первый вопрос, который мы задали себе, приняв решение писать историю Террора, был таков: какой датой, каким событием определить её начало? Какую точку отсчёта следует назначить тирании улицы, деспотизму мятежа?

    Мы долго колебались, ибо сколькими предвестниками была предварена ужасная буря, покрывшая трауром всю Францию!

    По зрелом размышлении мы остановились на дате 20 июня 1792 года, то есть на дне, когда анархия, добившись, так сказать, санкции своего воцарения в самом святилище законов, продефилировав там со своей неизменной свитой из пьяных мужчин и обезумевших женщин, осмелилась вторгнуться в неприкосновенное убежище Людовика XVI и надеть красный колпак на голову несчастного монарха, ожидая, пока снесёт её революционным ножом.

    Конституционалисты в Собрании и в департаментах энергично протестовали против этой дерзкой попытки, но их голос затерялся в криках площадей, и смертельное уныние овладело ими.

    С этого дня парижская национальная гвардия подала свою нравственную отставку. После нескольких мужественных, но разрозненных попыток её связка распалась. Каждый последовал совету своего эгоизма; каждый, леденея от страха, возвращался домой, надеясь, что о нём забудут и что буря пройдёт над ним, не задев его. Царство Террора было открыто; анархия воцарилась безраздельно, и её разрушительной работе более не мешали даже крики жертв. Подобно Полифему из басни, она могла выбирать их в свои дни и в свои часы, приносить их в жертву по своей прихоти и на досуге, откладывая на завтра заклание части своих узников, и никто не помышлял оказать хоть малейшее сопротивление её смертным приговорам.

    Однако, прежде чем начать первую главу истории Террора, нам представляется необходимым установить состояние партий, разделявших тогда Францию. Мы также расскажем с некоторыми подробностями о двух событиях, предшествовавших 20 июня — одно за несколько месяцев, другое за несколько дней, — которые, на наш взгляд, являются их обязательным предисловием. Мы увидим, как главные действующие лица приступают к своим ролям, как обозначаются стремления, характеры, надежды, как партии готовятся к решающей борьбе, проводя смотр своих сил.

  

  
    IV

    В начале 1792 года Франция находилась в том периоде упадка сил, который у нации, как и у отдельного человека, следует за всяким великим физическим или нравственным усилием. Конституционная партия утратила свои иллюзии; партия роялистов вновь обрела надежды; демагогическая партия, полагая, что близка к цели своих желаний, удваивала пыл и дерзость. Все предчувствовали, что накануне новых разрывов. Но в пользу какой партии обернутся эти разрывы? В этом был весь вопрос!

    Конституция 1791 года, применявшаяся на практике уже несколько месяцев, была признана настолько несовершенной, что даже сами её авторы признавали настоятельную необходимость её изменить[1]. Нужно было либо идти назад, либо двигаться вперёд. Но в первом случае — где остановиться? Следовало ли возвращаться к исходной точке, к тому старому порядку, который был разрушен под почти единодушные рукоплескания нации? Следовало ли принять систему двух палат, отвергнутую как слишком аристократическую? Или достаточно было сохранить конституцию, придав больше силы и власти полностью обезоруженной исполнительной власти? Те, кто хотел идти назад, были разделены тысячью разнообразных оттенков; те же, кто хотел идти вперёд, были, напротив, все согласны относительно первого пункта своей программы: ниспровергнуть монархию, с тем чтобы впоследствии перегрызться между собой, как только дело дойдёт до дележа её останков.

    Несмотря на надежды, которые партия старого порядка черпала из последовательных неудач конституционалистов, нужно было быть совершенно слепым, чтобы верить, будто монархия Людовика XIV может быть восстановлена в 1792 году. Где были составные элементы того порядка вещей, который Революция ниспровергла? Что сталось с тремя основополагающими колоннами старого монархического здания — парламентами, дворянством, духовенством? Поверженные, разбитые, они лежали на земле, и никакая человеческая сила не могла бы их поднять.

    Парламенты, духовенство и дворянство в течение всего XVIII века боролись между собой и взаимно истребляли друг друга. Руины, образовавшиеся вокруг них, в значительной мере следовало приписывать лишь им самим. Парламенты объявляли себя великими поборниками свободы вообще, но в применении её оказывались мало озабочены тем, чтобы быть последовательными в своих заявлениях. Неоднократно они первыми требовали реформ, предлагали нововведения. Почти всякий раз, когда пытались применить на практике некоторые из новых идей, они поднимали громкий крик и препятствовали усилиям власти, ибо, по их мнению, всегда было не нужно принимать именно то новшество, которое предлагалось, а отвергнутое новшество как раз и следовало бы испробовать. Сломленные Учредительным собранием так же, как ранее Людовиком XV при Мопу и Людовиком XVI при Бриенне, они сочли нужным протестовать против декрета о роспуске; но их протесты, одни из которых были публичными, а другие тайными[2], не произвели никакого действия на общественное мнение. Оно отвернулось от них, как только они пожелали сопротивляться собранию, действительно представлявшему нацию, от имени которой они так долго притязали говорить.

  

  
    V

    Подобно парламентам, двор — другая сила старого порядка — не раз выказывал желание видеть исправление злоупотреблений. В Версале было хорошим тоном проповедовать экономию, восставать против чрезмерных расходов, которых требовали гражданский и военный двор государя и принцев, пенсии и дары всякого рода, которые король, королева, фавориты и фаворитки дождём рассыпали вокруг себя. Но стоило какому-нибудь незадачливому министру попытаться внести хотя бы частичные средства против этих растрат, как тотчас каждый принимался восклицать: «Хотят умалить блеск короны! Хотят иссякнуть источник королевских благодеяний!» И все кружки, разделявшие окружение Людовика XVI и Марии-Антуанетты, мгновенно объединялись против министра, пытавшегося спасти государство от неминуемого банкротства. Министр падал; некоторое время более не говорили ни о реформе королевского двора, ни об упорядочении государевых милостей; беспорядок и расточительство возобновлялись с новой силой, и придворные кружки пользовались своей победой, чтобы с ещё большим пылом оспаривать друг у друга последние останки монархии. Известно, до чего доходили внутренние войны, печальным театром которых был тогда французский двор. В анонимных памфлетах, вдохновлённых, продиктованных, написанных самыми знатными вельможами двора, громоздились гнусные и позорные клеветы против лиц, которым надлежало бы оставаться священными и неприкосновенными.

    До нас уже говорили, и нет ничего вернее: когда убийцы 1793 года пожелали бросить оскорбление в венчанную голову, прежде чем отсечь её, они нашли грязь, которой воспользовались, в мерзких пасквилях, опубликованных аристократическими врагами королевы за несколько лет до Революции против неё и её окружения. Не Фукье-Тенвили и не Эберы первыми приставили к имени Марии-Антуанетты прозвание новой Мессалины: это ужасное обозначение давно было в ходу в некоторых салонах Сен-Жерменского предместья и даже в кабинетах Версаля. Знатные вельможи, которые его придумали или повторяли с улыбкой, в дни, отмеченные в Королевском альманахе, преклоняли колени у подножия трона, тогда как те, кто позднее, в Революционном трибунале, пользовался им, чтобы оскорблять мать, вдову, подсудимую, ещё продавали контрамарки у дверей театров или скромно переписывали роли в какой-нибудь конторе стряпчего и вовсе не предвидели, что однажды станут судьями, обвинителями, публичными оскорбителями и палачами своей королевы!

    Можно и должно сказать: французское дворянство своими собственными руками убило себя. Оно покончило с собой, распространяя и делая популярными приятные шутки, которые его прежние сотрапезники-философы изобретали против него самого; оно покончило с собой, отказываясь добровольно и пока не стало слишком поздно отказаться хотя бы от малейшей из своих устаревших привилегий, упорствуя в том, чтобы оставаться кастой внутри нации; оно покончило с собой, наконец, отправившись оглашать эхо Турина и Кобленца своими жалобами и обвинениями, отправившись искать за границей мстителей за свои распри, вместо того чтобы сплотиться вокруг трона и окружить королевскую семью неприступной стеной[3].

  

  
    VI

    Католическое духовенство в течение столетия, которому предстояло завершиться, насчитывало в своих рядах прелатов, обесчестивших себя громкими скандалами. Некоторые из его членов чудовищно злоупотребляли богатствами, которые благочестие верующих доверило на хранение их предшественникам. Роганы, Жаранты, Ломени де Бриенны продолжали примеры ужасающей безнравственности, некогда явленной кардиналом Дюбуа. В то же время, правда, и самые высокие, и самые скромные ступени церковной иерархии давали восхитительные образцы всех христианских добродетелей. Но эти добродетели большинства были неведомы толпе, тогда как пороки немногих бросались всем в глаза.

    Духовенство с самого начала вовсе не было враждебно идеям равенства и свободы, одушевлявшим в 1789 году почти всю нацию: никогда не следует забывать, что большинство этого сословия присоединилось к третьему сословию ещё до заседания в Зале для игры в мяч и тем самым дало неопровержимое свидетельство проникавшего его духа примирения[4]. Положение изменилось, когда Учредительное собрание в своём пылу ниспровергать всё, что напоминало старый порядок, принялось обсуждать и голосовать эту неразумную гражданскую конституцию духовенства, рождённую янсенистскими обидами и вольтерьянской ненавистью. Многие члены Собрания хотели лишь уменьшить влияние той части духовенства, которая была враждебна Революции, и полагали, что упорядочивают лишь некоторые вопросы дисциплины, которые они считали исключительно подведомственными светской власти. Но Учредительное собрание, увлечённое пылом нескольких влиятельных членов церковного комитета, зашло гораздо дальше, чем хотело поначалу, и приняло меры, значение которых поняло лишь слишком поздно; само того не ведая, оно встревожило совесть и посеяло среди сельского населения семена ненависти и раздора, из которых должен был родиться ужаснейший из бичей — гражданская война.

    Когда через шесть месяцев после принятия гражданской конституции духовенства Учредительное собрание предписало всем священнослужителям, исполняющим публичные должности, принести конституционную присягу под страхом лишения сана и насильственного удаления из их диоцеза или прихода, в духовенстве обнаружился гораздо более глубокий раскол: все епископы, состоявшие членами Собрания, кроме двух, отказались от присяги; все епископы Франции, кроме трёх, последовали их примеру.

    Конституционную присягу, правда, сначала принесло некоторое число просвещённых и почтенных священников. Одни, проникнутые доведёнными до крайности янсенистскими идеями, полагали, что возвращаются ко временам первоначальной Церкви; другие, плохо понимая доктрины галликанской Церкви, видели в этой конституции лишь перевод и комментарий идей, руководивших декларацией 1682 года. Основную массу армии присягнувших составляли робкие и наивные кюре, не пожелавшие из-за вопроса, который они считали довольно безразличным, разлучаться с паствой, которую привыкли вести; священнослужители, домогавшиеся самых высоких мест священнической иерархии, которые отныне должен был раздавать народный голос, столь странно применённый в подобном деле; бывшие монахи-расстриги, вышедшие из своих монастырей лишь затем, чтобы с тем большей жадностью наброситься на земные блага, чем более они некогда похвалялись презрением к ним; и, наконец, запрещённые в служении священники, слетавшиеся во Францию со всех концов католической Европы.

    Таким образом, прежнее духовенство, некогда столь могущественное, оказалось рассеяно, поставлено вне закона и вскоре должно было быть призвано к славе мученичества. Новое духовенство не внушало ни уважения, ни сочувствия, и, видя, как множество его новых приверженцев вмешивается во все заговоры, во все неистовства, во все распутства демагогической партии, можно было предчувствовать, что они не остановятся на этом столь широком пути отступничества и скоро дойдут до отрицания всякой религии и до отречения от всякого стыда[5].

  

  
    VII

    Сто раз пытались определить характер Людовика XVI, и сто раз терпели неудачу: так же невозможно определить нерешительность, как закрепить на фотографической пластинке образ того, что меняется каждое мгновение.

    В самый день своего восшествия на престол Людовик XVI начал тот длинный ряд колебаний, который после стольких планов, поочерёдно принимаемых, отвергаемых, возобновляемых, изменяемых, после стольких согласий, даваемых, толкуемых, берущихся назад, привёл к падению монархии и привёл монарха в Тампль, где у него осталась лишь одна мысль — умереть христианином.

    Людовик XVI всегда был искренен в тех столь различных решениях, которые он принимал в течение восемнадцати лет своего царствования; но его недостаточное постоянство в намерениях было для него и для его друзей во сто крат пагубнее самой макиавеллиевской двуличности.

    В течение пятнадцати лет, когда Людовик XVI осуществлял абсолютную власть, и в течение трёх лет, когда он царствовал как конституционный король, одна и та же причина приводила к одному и тому же результату: поражать бессилием всякую преданность, изнашивать в одно мгновение всех людей и все системы. Калонн падает через два дня после того, как добился отставки своего противника, хранителя печати Миромениля (апрель 1787 года); Дюмурье получает отказ в исполнении обещаний, данных ему за сорок восемь часов до того, чтобы побудить его с шумом уволить Ролана, Сервана и Клавьера (июнь 1792 года). Людовик XVI с одинаковой лёгкостью отрекается — с промежутком в пятнадцать лет — и от Тюрго, и от Нарбонна, быть может, единственных двух людей, которые могли бы отвратить бурю.

    К этой вечной неуверенности несчастный монарх присоединял непреодолимую робость, способную поистине заморозить в сердце самых верных его слуг самую горячую преданность[6]. Поэтому его намерения и поступки легко подвергались клевете; его природная доброта, его искренняя любовь к народу отрицались и осмеивались писателями, которые позднее дали имя тирана лучшему из людей и человечнейшему из королей.

    Королева Мария-Антуанетта нисколько не походила на своего супруга; но слишком часто ей хотели приписать в великой драме Французской революции роль, которую за сорок лет до того сыграла перед венгерским сеймом её героическая мать Мария-Терезия. Даже если бы она того и хотела, не в её власти было бы взять на себя эту роль. Мария-Терезия обладала правами сама по себе и сама могла за них вступаться. Мария-Антуанетта была иностранкой, австриячкой и уже в силу своего происхождения подозрительной для части двора и нации. Эта принцесса, которой предстояло испить до дна всю горечь и все скорби, которой после того, как она была самой льстиво превозносимой из королев, предстояло стать несчастнейшей из супруг и матерей, не была той сильной женщиной, какую воображали поэты и историки. Наделённая душой чувствительной и нежной, она нуждалась в излияниях дружбы, слишком легко отдавалась самым задушевным и часто самым компрометирующим признаниям. Преданная своим друзьям, она не знала препятствий в служении им и не ведала опасностей придворных кружков — наихудших из всех, ибо они наиболее замкнуты. Руководимая неосторожными друзьями, не понимавшими ни людей, ни событий своей эпохи, она без меры и без осмотрительности предавалась сожалениям, которые внушали ей падение абсолютной власти и удаление самых близких друзей. Она, как и король, была добычей жесточайших сомнений, но сомнения эти касались не одного и того же предмета: Людовик XVI не знал, следует ли ему быть конституционным королём; Мария-Антуанетта знала, что не хочет, чтобы он им был. Колеблясь относительно средств, но никогда относительно сути вещей, она не имела никакой определённой системы; она была тверда лишь в своих антипатиях и в своей злопамятности. Она особенно не могла простить знатным вельможам, которые примкнули к народной партии и, по её мнению, предали свою касту, — преступление, в её глазах непростительное. Она употребила всё влияние, какое двор ещё мог иметь в Париже, чтобы добиться избрания Петиона на должность мэра, когда Байи подал в отставку и конституционалисты хотели заменить его Лафайетом. Мы скоро увидим, как Петион вознаградил её за содействие, оказанное ею в этом обстоятельстве, когда роялисты и якобинцы голосовали одними и теми же бюллетенями. Она на мгновение доверилась Барнаву — и то, быть может, потому, что он родился плебеем, — доверие, в котором отказала Мирабо и в последний момент отказала Дюмурье. Она отвергла предложения герцога де Лианкура, обещавшего ей надёжное убежище в Руане, и это потому, что в 1789 году он принадлежал к меньшинству дворянства. Ибо, надо признать, последние руки, протянутые королеве перед роковым кризисом, унёсшим трон, были руками конституционными[7]; именно поэтому она ими и пренебрегла. Она опасалась всякой помощи изнутри, ибо впоследствии пришлось бы считаться с теми, кто её оказал бы; она обращала взоры к армиям коалиции, не отдавая себе вполне точного отчёта в том, чего она хочет и чего желает.

    При исчислении сил роялистской партии мы ни во что не ставим официальных и неофициальных советников короля. Людовик XVI уже давно видел в своих министрах лишь простых приказчиков, которых никогда не допускал в своё сокровенное доверие; поэтому он менял их ежеминутно. Интриги, подобные тем, что некогда возводили и низвергали министров при версальском дворе, ещё волновали внутренность маленьких кабинетов Тюильри, и там оспаривали друг у друга лохмотья эфемерной и опороченной власти, как прежде оспаривали блестящее наследство Лувуа и Шуазелей.

    Что касается сокровенных советников, их было немного[8], и притом ни один не пользовался преобладающим влиянием. Король и королева брали отовсюду планы и проекты, на мгновение следовали им и вскоре отбрасывали, не заботясь о том, не пробудило ли уже начатое исполнение новых подозрений и не стянуло ли ещё tighter узкий круг муниципальной, якобинской и народной полиции, которым был окружён дворец[9].

  

  
    VIII

    По самому выбору нашего предмета нам надлежит говорить не о благодеяниях Учредительного собрания, но лишь о его ошибках. Его благодеяния огромны, но только время могло закрепить признательность, которой мы ему обязаны за то, что оно вывело наши гражданские и уголовные законы из чудовищного хаоса, в котором они пребывали; довершило единство Франции; провозгласило религиозную терпимость, равенство всех французов перед законом и перед налогом; наконец, заложило принципы порядка и свободы — единственные законные основания современных обществ.

    Принципы 1789 года, столь часто не признаваемые людьми, которые некогда их провозглашали, и людьми, которые провозглашают их ныне, устоят против одновременного действия тех, кто их отрицает, и тех, кто их искажает. Памятники Рима устояли перед натиском времени и даже перед ударами варваров, старавшихся отделить от них несколько камней, чтобы положить их в основание своих лачуг из песка и грязи; лачуги обрушились сами на себя; скрытые ими древние памятники вновь явились на своих вечных основаниях. Так было и так будет с творением 1789 года.

    Что до нас, кто, полный веры в будущее свободы и в здравый смысл нашей страны, спокойно и безмятежно ожидает истинного и окончательного увенчания здания, возведённого Учредительным собранием, — мы, дети Французской революции, никогда не станем богохульствовать против нашей матери. Поэтому не без боли мы оказываемся вынуждены, по долгу историка, признать, что великое Собрание, когда дошло до применения на практике провозглашённых им принципов, совершило огромные ошибки. Оно могло бы избежать многих из них, если бы имело время опомниться, если бы каждый день не приходилось отвечать на затруднения текущего момента. Раздражённое несвоевременным сопротивлением двора, бравадой первых эмигрантов, оно потеряло хладнокровие и лихорадочно ринулось в область утопий. Безумное самомнение есть почти неизбежное следствие неопытности; поэтому мы видим, что с самого начала своей миссии Учредительное собрание систематически отвергает всё, что вблизи или издалека может походить на английские и американские учреждения. Если какой-нибудь здравомыслящий человек предлагает, чтобы эти учреждения послужили основанием и образцом для творения, которое представители Франции призваны воздвигнуть, тотчас с трибуны, в печати, а вскоре и в клубах слышно, как невежды, самонадеянные люди и утописты — Бог весть, сколь изобильны эти три породы в нашей несчастной стране! — восклицают, что французская нация вполне заслуживает того, чтобы ради неё создали нечто новое, и что старьё, привезённое из соседних стран, ей не подобает.

    Так тешат себя красивыми словами, услаждаются пышными прокламациями, рекомендуют согласие новоучреждённым властям, но нисколько не помышляют о практических средствах восстановить между ними единение, если оно хоть на миг окажется нарушенным.

    Зато Собрание, которое, казалось бы, столь благосклонно верит во всеобщую добродетель и постоянную гармонию, всё своё недоверие приберегает для исполнительной власти. Оно помещает её на вершину административной иерархии и тем самым делает мишенью для всех нападений, но не оставляет ей права назначать никого из агентов, которыми она якобы руководит, и заранее осуждает её на смешное и полное бессилие.

    Административная машина в том виде, в каком она вышла из рук Учредительного собрания, на первый взгляд, быть может, представляла собою целое, способное удовлетворить построивших её неопытных механиков; но, при ближайшем рассмотрении, можно было заметить, что её колёса, на бумаге чудесно пригнанные друг к другу, должны были остановиться при малейшем трении и сломаться при малейшем толчке. Сила действия была тем значительнее, чем ниже спускались по иерархической лестнице. Если министры, администраторы департаментов и даже дистриктов были наделены ею весьма скудно, то муниципальные управления были одарены ею сверх меры; инициатива всех важных мер, и в особенности всех тех, что касались поддержания общественного спокойствия, была доверена исключительно последним; вышестоящим властям едва оставили право надзора, которое могло осуществляться лишь тогда, когда уже не было времени исправить ошибки, вызванные неспособностью или недоброжелательством низших властей, предоставленных самим себе, без правил, без руководства и без узды.

    Наконец, эта столь чрезмерная муниципальная власть не была вверена единоличным должностным лицам, чья личная ответственность была бы по крайней мере задействована; ею наделили коллективные управления. Благодаря столь прискорбному сочетанию, безответственные заправилы имели полную возможность держаться в тени и заставлять действовать по своему произволу или в своих интересах людей, выдвинутых ими на первый план. Все совещались, никто не имел поручения действовать. Только когда обстоятельства требовали быстрого и решительного решения, самый незначительный из муниципальных чиновников присваивал себе право надеть должностной шарф и, без делегирования, как и без мандата, собственной властью принимал важнейшие и часто самые непоправимые решения.

    Если бы кто-то сознательно пожелал организовать анархию, он не сумел бы сделать это лучше.

    Но особенно в учреждениях, свойственных городу Парижу, Учредительное собрание, надо признать, превзошло себя в непредусмотрительности. Администрацию этого огромного города — постоянного очага брожения во времена народного возбуждения — утыкали всевозможными колёсами; эти колёса, переплетаясь между собой, вредили общему действию, а иногда и полностью его парализовали.

    Совет Коммуны состоял из ста сорока четырёх членов, из которых выбирали сорок восемь, а те, в свою очередь, избирали из своей среды шестнадцать для образования пяти административных бюро, почти полновластных каждое в своей части. Во главе совета стоял мэр, который всё мог для зла и мало для добра, был волен своим присутствием санкционировать беспорядок, но почти бессилен его остановить. Из этого мэра сделали идола, подобного тем богам Индии, которых заставляют двигаться и говорить по желанию, которых в праздничные дни с большой пышностью носят по улицам, но в минуты кризиса убирают в глубину храма, окружая облаком фимиама.

    Все сложности органического закона о парижском муниципалитете служили лишь тому, чтобы затруднять правильный ход выборов, утомлять мирных или занятых избирателей и заставлять их покидать зал голосования. Мы скоро увидим: в день, когда некоторые ультрареволюционные секции решили ниспровергнуть трон Людовика XVI, не было ничего легче, чем свести на нет все пустые предосторожности, которые законодатель с великим трудом нагромоздил, чтобы построить карточный домик, рухнувший в ночь на 9 августа 1792 года под дуновением демагогического восстания.

    Благодаря одной побочной фразе, затерянной в статье, на которую при голосовании Учредительное собрание обратило мало внимания, заседания муниципального корпуса и генерального совета были объявлены публичными и тем самым отданы под непрестанное и яростное давление трибун. С другой стороны, закон провозгласил в принципе, что сорок восемь секций, на которые разделили столицу, не смогут после состоявшихся выборов ни оставаться в сборе, ни собираться вновь без особого созыва, предписанного муниципальным корпусом; но, в виде исключения, тотчас же подрывавшего столь мудрое правило, другая статья того же закона требовала, чтобы созыв сорока восьми секций происходил, как только его потребуют восемь из них. Для осуществления этого права в каждой секции был учреждён постоянный гражданский комитет из шестнадцати членов. Поскольку обязанности этого комитета не были ясно определены, составлявшие его члены естественно должны были суетиться в пустоте и всеми средствами стараться увеличить свою значимость. Так, с невероятной неспособностью, Учредительное собрание создало в Париже сорок восемь очагов вечного брожения и как бы заранее дало мятежу его органический закон, его привилегии и его неприкосновенность. В каждой секции образовалось ядро заправил, которые ежеминутно требовали собраний и проводили на них самые поджигательские и самые противоконституционные предложения; эти предложения стараниями их авторов передавались из секции в секцию и за несколько часов обходили весь Париж.

    Отсюда до официальной переписки и ежедневных сношений оставался один шаг, и он был вскоре сделан. Секции фактически стали почти постоянными ещё до того, как закон, как мы увидим далее, упорядочил эту постоянность[10].
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    Учредительное собрание отступило перед трудностью урегулировать свободу печати и право собраний; тем самым оно дало демагогии средства ниспровергнуть здание, только что возведённое с таким старанием и трудом.

    Правда, оно неоднократно выражало негодование против распущенности некоторых писаний, заявляло, что их авторы будут преследоваться как преступники против нации и нарушители общественного покоя, и наконец поручило своему конституционному комитету представить закон по этому предмету. Но проекту, составленному Сиейесом, не дали хода, и печать, фактически неприкосновенная, если и не по праву, продолжала на всё нападать, всё клеветать, всё ниспровергать. Партии не преминули воспользоваться этой крайней распущенностью вплоть до того момента, когда ультрареволюционеры, насильственно захватив власть, положили предел разгулу гласности. Они превозносили свободу печати, пока речь шла о борьбе с их противниками; но на другой день после того, как стали хозяевами, они запретили неугодные им газеты, разбили печатные станки своих оппонентов и раздали шрифты своим друзьям. Несколько позднее им предстояло отправить на эшафот писателей, позволявших себе бороться с ними. При их владычестве королевскую цензуру заменила гильотина.

    Право собраний не было провозглашено; оно утвердило себя само. В самом лоне Собрания образовался Бретонский клуб — первое ядро якобинцев. Этот клуб вскоре приобрёл самое грозное распространение: более четырёхсот обществ были с ним связаны и в 1792 году покрывали Францию обширной сетью полицейского надзора, слежки и доносительства. Он ещё носил название Общества друзей Конституции — название поистине лживое, ибо в глубине сердца его члены в огромном большинстве поклялись погубить то самое дело, которое вслух обязывались защищать.

    В Париже основывались и другие клубы: одни более неистовые, как клуб Кордельеров, другие более умеренные, как клуб Фельянов; но ни один не пользовался влиянием, сравнимым с влиянием грозного якобинского сообщества. Учредительное собрание в конце концов поняло, сколько опасностей таит в себе организация государства в государстве; но ему недостало мужества, и оно не осмелилось сильной рукой занести топор над деревом, которое само же посадило. В последние мгновения своего существования оно помышляло о том, чтобы исправить пагубное увлечение, с которым допустило, разрешило и даже поощрило учреждение народных обществ; оно потребовало от своего конституционного комитета проект закона, предназначенного обуздать злоупотребления правом собраний; но после долгих прений и по настоянию Робеспьера, хорошо знавшего, что он делает, выступая безудержным защитником клубов, из предложений комитета вычеркнули всё, что могло быть действенным; и урезанный, изувеченный декрет остался мёртвой буквой, с которой на другой же день после обнародования, казалось, никто не считался.

    В то время как Учредительное собрание не осмеливалось напасть на двух новых государей — печать и якобинцев, — оно, само того не желая, дезорганизовало последнюю силу, способную сопротивляться поступательному нашествию демагогии.

    Национальная гвардия была энергично устроена Лафайетом; при нём она приобрела единство, составлявшее её силу и престиж. Чистые роялисты и демагоги встревожились этим по разным причинам и не переставали обличать сосредоточение в одних руках военной власти, по их мнению, слишком значительной. Покинутый двором и оскорбляемый Революцией, конституционный генерал подал в отставку; Собрание, воспользовавшись его уходом, постановило, что командование национальной гвардией будет переходить поочерёдно и помесячно к каждому из начальников шести легионов. Это значило отдать спокойствие столицы на волю случая; это значило оставить поводья командования, которое, чтобы ему повиновались и его уважали, должно было оставаться в одной и той же руке.
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    Было бы в высшей степени несправедливо возлагать вину за все эти ошибки на обширные умы, которые, как весьма ошибочно полагают, постоянно направляли прения нашего первого национального собрания. Каждый день самые тщательно разработанные проекты изменялись, опрокидывались, уничтожались голосованием, вырванным у неопытности слишком разнородного и слишком колеблющегося большинства.

    По мере того как Учредительное собрание продвигалось в своих трудах, вожди конституционной партии всё более чувствовали, что их захлёстывает партия крайней левой, сначала столь незначительная, что Мирабо мог воскликнуть: «Молчание тридцати голосам!» Эта последняя партия постепенно пополнялась массой искателей дешёвой популярности; а их много во всяком совещательном органе — тех, кто умеет составить себе имя, лишь льстя страстям и потакая предрассудкам толпы! Благодаря этим честолюбивым, тщеславным и нерешительным людям, а также благодаря воздержанию, а порой и открытому содействию правых, крайняя левая смогла последовательно добиться отклонения двух палат, провозгласить несовместимость должностей министра и депутата, запретить членам Собрания быть переизбранными в Законодательное собрание и отвергнуть всякую попытку пересмотра конституции.

    Чистые роялисты только и желали, чтобы дела зашли как можно дальше, надеясь, что из крайнего зла родится то, что они считали высшим благом: восстановление старого порядка с новой силой и новой жизненностью. Так они играли в чёт и нечет в этой пагубной игре, где ставкой были жизнь королевской семьи, спасение монархии и счастье нации[11].

    Ах, если бы они заставили умолкнуть обиды, которые считали обоснованными, но которые было бы великодушно и искусно уметь попрать ногами, они могли бы, соединившись с конституционалистами, заставить замолчать трибунов демагогии, упрочить трон, ради которого объявляли себя готовыми на все жертвы, и избавить Францию от двадцати пяти лет внутренних распрей и внешних войн.

    Они не поняли ни своих интересов, ни своих обязанностей — ни в начале деятельности Учредительного собрания, когда народные страсти ещё не разбушевались, ни в конце многотрудной и бурной сессии, когда бегство короля и его арест в Варенне создали их противникам совершенно новое положение. В тот момент союз между двумя партиями, считавшими монархический принцип якорем спасения Франции, был лёгок. Конституционалисты, скорее чем пожертвовать этим принципом, готовы были потерять ещё окружавшую их популярность; они только и желали вернуться ко многим мерам, принятым скорее по увлечению, чем по убеждению[12]. Но их авансы были отвергнуты, и они оказались одни, чтобы выдерживать непрестанную и ожесточённую борьбу, которую готовилась вести с ними демагогическая партия.

    Эта последняя до тех пор хранила благоразумное молчание о своих намерениях; но с этого момента она высоко подняла знамя Республики, о которой, кроме, быть может, нескольких утопистов, никто ещё не помышлял. В течение нескольких дней междуцарствия, прошедших между бегством и возвращением из Варенна, Собрание одно и без спора было сувереном Франции. Поэтому восхвалители республиканского строя восклицали на все лады: «Вы видите: общественное спокойствие поддерживалось в Париже и в департаментах; дела шли как обычно; председатель Собрания отлично занимал на публичных церемониях место, некогда принадлежавшее королю[13]. Зачем же восстанавливать власть, полную бесполезность которой доказали факты, и заставлять Людовика XVI вновь занимать место, которое он добровольно покинул? Король по Конституции — лишь парадный король; его роль может сыграть первый встречный; или, вернее, зачем нужен глава исполнительной власти, если все власти должны быть сосредоточены в лоне Национального собрания?»

    Это была, как видно, теория революционного правительства в том виде, в каком его учредили позднее, — теория, долженствовавшая привести к деспотизму Комитета общественного спасения.

    Конституционалисты, чтобы спасти монархический принцип, оказались вынуждены прибегнуть к правовой фикции, ложность которой бросалась всем в глаза[14]; им пришлось допустить, что король был ночью похищен из своего дворца злоумышленниками, против своей воли увезён в Варенн и что не следует принимать во внимание неосторожный манифест, который он поручил своему верному наперснику Лапорту положить на стол Собрания на другой день после отъезда. Этой знаменитой декларацией король фактически отрёкся от престола; для его спасения, для спасения его семьи, для спасения королевской власти было бы во сто крат лучше, если бы он упорствовал в своём отречении. Раз дано известное положение, нужно решительно его принять и держаться до конца. Этого не поняли ни Людовик XVI, ни Мария-Антуанетта. Регентство казалось им страшнее всякого другого решения, ибо оно было бы неминуемо отдано герцогу Орлеанскому или Лафайету; поэтому они без колебаний вновь приняли скипетр, который сложили на стол Национального собрания. Они сохраняли его ещё год среди непрестанных тревог, ценой непрерывных нравственных мук, чтобы уронить его 10 августа в ложу «Логографа».
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    Демагогическая партия только что вышла на сцену; теперь мы увидим её за делом.

    После возвращения из Варенна у якобинцев, где находилась главная квартира армии беспорядка, предлагается петиция; в ней требуют низложения короля; решают, что она будет торжественно возложена на алтарь Отечества на Марсовом поле; все корифеи партии должны явиться и торжественно поставить под ней свои подписи. Это объявление привлекает 17 июля 1791 года на поле Федерации любопытных и праздных жителей столицы. Но в последний момент устроители демонстрации не являются и предоставляют играть свои роли статистам.

    Подставляют негодяев, чтобы оскорблять национальную гвардию. Сигнал к мятежу даёт пистолетный выстрел в самого Лафайета; в войска бросают камни; затем, как это случалось столь часто, зачинщики ускользают, и бедствия столкновения обрушиваются на нескольких стариков и детей.

    После дня 17 июля республиканская партия кажется сокрушённой. Но вскоре её рассеянные вожди смыкают ряды; её на миг устрашённые писатели вновь берутся за перья; её ораторы, которые прятались, возвращаются разглагольствовать на трибуну якобинцев и кордельеров.

    Все эти вожди, все эти писатели, все эти ораторы кажутся объединёнными одними мыслями; но втайне они уже завидуют друг другу, ненавидят друг друга; прозорливые люди уже могут различить оттенки, которые вскоре разделят всех этих людей и сделают их непримиримыми врагами. Многие искренни в своих иллюзиях: они грезят о республике Спарты с нравами Афин; они верят, что смогут низвергнуть трон, обзавестись добродетельными, неподкупными, чуждыми всякого честолюбия должностными лицами, а затем на пиру увенчать себя розами и уснуть в досуге утончённой неги. Несчастные, которые были лишь политическими художниками, которых позднее назовут жирондистами и которых Марат с иронией обозначит именем «государственных мужей»! Они проснулись лишь у подножия гильотины.

    Среди вождей, идущих уже под другим знаменем, одни, как Дантон и его друзья, ищут удовлетворения своих грубых вожделений; они любой ценой хотят приобрести те почести и богатства, которые должны стать для них источником всех наслаждений. Другие, как Робеспьер и Марат, принося жертвы иным богам, видят в готовящемся катаклизме лишь торжество своей гордыни. Они стремятся к всемогуществу, чтобы раздавить своих врагов ногами и вкусить высшее наслаждение мести. Чем больше их до сих пор осмеивали, позорили, выставляли на посмешище, тем сильнее хотят они заставить человечество раскаяться в непростительном преступлении, которое оно совершило, не признав их.

    Ниже этих вождей скрываются люди, которыми движет один лишь страх. Они укрылись в рядах якобинской партии, чтобы никто не вздумал упрекать их за прошлые слабости, за подозрительное прошлое, за воспоминания о дворянских или священнических кастах, к которым они принадлежали. Они хотят дать неопровержимые залоги своей преданности демагогии и верят, что могут смыть первородный грех, которым запятнаны, лишь крещением кровью.

    Ещё ниже копошится та зыбкая масса людей, которые, не сумев найти себе место ни среди реакционеров, ни среди конституционалистов, хотят во что бы то ни стало играть роль. У этих людей нет ни политической цели, ни определённого принципа; они не составляют ни фракции, ни даже ясно очерченного, открыто организованного заговора. Это чернь, решительно идущая на приступ власти, потому что надеется, овладев крепостью, безнаказанно предаться там грабежу и разбою[15].
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    В 1791 году Франция не имела — и не имеет ещё и сегодня, после семидесяти лет революций, — запасных законодателей и государственных людей. Она послала заседать в Генеральные штаты всех выдающихся людей, какими располагала в словесности, науках и политике, всех, кого долгие годы углублённых занятий и заслуженного уважения должны были указать выбору трёх сословий; после этих первых родов она оказалась истощена. Законодательное собрание, за весьма немногими исключениями, состояло из людей без идей и без политического прошлого, собранных со всех концов Франции и внезапно брошенных в раскалённую печь Парижа. Поэтому с первого же дня оно дало доказательства той несвязности идей и воль, которой суждено было стать отличительной чертой его пребывания на мировой сцене.

    С самого начала своей сессии это собрание исповедует глубокое уважение к Конституции и к установленным властям, но вступает в борьбу с королевской властью из-за пустячных вопросов этикета; оно провозглашает чистейшие принципы личной свободы, свободы совести, свободы обсуждения, уважения к собственности — и ежеминутно нарушает их с невероятной лёгкостью; оно хочет держать весы ровно между двумя партиями, разделяющими его самого, Парижем и Францией, — и даёт им победу попеременно, так что никогда нельзя быть уверенным, что в начале заседания оно не отменит декретов, принятых в конце предыдущего. Принимая слабость за великодушие, оно терпеливо выслушивает и печатает за счёт нации дерзкие адреса, которые являются зачитывать ему народные общества, не имеющие на то мандата; оно каждый день объявляет себя готовым подавить крики трибун, но всё более подчиняется их давлению, вечно откладывая на завтра меры, способные избавить его от этой тирании — самой одиозной из всех, тирании грубой силы и безответственной толпы.

    Оно гремит против деспотов, против преследований, против инквизиционных мер старого порядка, против доносов, lettre de cachet и драгонад Людовика XIV — и спешит им подражать.

    Через свой Комитет надзора оно устанавливает обширную систему шпионажа во всех частях королевства и даже в самом дворце несчастного Людовика XVI[16]. Оно заставляет вооружённую силу поддерживать конституционных священников, которые служат мессу в окружении солдат вместо служек[17]. Оно нещадно преследует церковнослужителей, отказавшихся принести конституционную присягу и вследствие этого отказывающихся приносить гражданскую присягу.

    Учредительное собрание отстранило неприсягнувших священников от всякой публичной должности, но по крайней мере назначило им скромную пенсию, чтобы они могли мирно окончить свои дни в кругу семьи; Законодательное собрание идёт дальше: оно лишает их всякого жалованья, всякого возмещения; оно объявляет их подозреваемыми в мятеже против закона и в дурных намерениях против отечества; несколько месяцев спустя оно выносит против них постановление о депортации — не как о наказании, а как о мере общей безопасности — и даёт директориям департаментов непомерное право ставить известное число французов вне общего закона; несколько дней спустя, не доверяя мягкосердечию департаментских властей, оно постановляет, что достаточно доноса двадцати активных граждан, чтобы обязать эти власти воспользоваться этим поистине драконовским правом.

    Это была, как видно, организация доносительства, преследования и нетерпимости в самом широком масштабе. Людовик XVI, правда, отказался утвердить эти два декрета; но что сказать о собрании, которое поддаётся подобным увлечениям, рукоплещет оратору — Иснару, — когда тот восклицает: «Против неприсягнувших священников не нужно доказательств!»[18] — и встречает восторженными одобрениями женатых священников, приходящих к его решётке щеголять своим отступничеством[19]?
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    Единственный вопрос, по которому все фракции Законодательного собрания оказались согласны и который был решён по предложению самого короля, был вопрос о войне, которую следовало объявить германскому императору и германскому сейму. По невероятному ослеплению, по необъяснимому головокружению в начале 1792 года все партии во Франции желали войны, все её хотели, все с радостью встретили торжественный декрет, которым она была объявлена (20 апреля 1792 года). Это потому, что война была неизвестностью, а среди всеобщего недомогания каждый воображал, что из неизвестности родится осуществление его надежд. Одни полагали, что, бросив французов к границам, отвлекут внимание от внутренних волнений; другие думали, что из этой войны явится победоносный генерал, который заставит умолкнуть фракции и придёт восстановить королевскую власть; третьи, наконец, хотели довести дело до крайности и потрясти Европу, провозгласив всеобщее освобождение народов[20].

    Бывшие учредители, занимавшие в армии высокие чины, поспешили просить назначений. Умеренная партия думала таким образом создать себе новые точки опоры; но именно тем самым она рассеивалась вместо того, чтобы сплачиваться в единый пучок, разбрасывала свои силы вместо того, чтобы сосредоточивать их; она не видела, что прежде всего нужно было противостоять в Париже революционному гиганту, который, подобно римскому Горацию, станет поочерёдно хватать каждого из своих противников, чтобы вступить с ним в единоборство и без помех заколоть его, прежде чем броситься на другого.

    Уже год демагогическая партия благодаря апатии и равнодушию, овладевшим массой парижского населения, молча шла на приступ власти и последовательно выбивала своих противников со всех позиций, которые те сначала занимали без спора.

    В начале ноября 1791 года Байи подал в отставку с должности мэра Парижа, которую занимал два с половиной года, и из 80 000[21] граждан, призванных голосовать, лишь 10 300 приняли участие в открытом голосовании о его замещении.

    Петион был избран 6 600 голосами против 3 000, отданных Лафайету.

    В то же время Манюэль, литератор более чем посредственный, был избран прокурором-синдиком Коммуны; рядом с ним занял место Дантон, который, будучи за несколько месяцев до того призван в генеральный совет департамента, предпочёл более доходную и более влиятельную должность заместителя прокурора-синдика Коммуны[22]. Закон назначил на последние дни 1791 года обновление половины парижского муниципалитета, и это обновление привело туда лиц, взятых из других классов, из других общественных положений и, естественно, проникнутых иными идеями, чем те, что составляли муниципальный корпус при его первоначальном образовании в 1790 году. Уровень ума и знаний понизился в этом совете, который сила обстоятельств призовёт сыграть столь великую роль в готовящихся событиях. Во главе полиции выборы, проведённые в лоне муниципального корпуса, поставили двух новых людей — Паниса и Сержана: один — адвокат без дел, другой — художник без таланта. Их имена, ныне окружённые чудовищной известностью, были тогда неизвестны и не внушали никому опасений. Эти два человека не замедлили захватить огромное влияние, которое даёт управление полицией в таком городе, как Париж, и оттеснили двух своих более старых коллег, Винье и Перрона, ожидая, пока одного добьются отставки, а другого — убийства[23].

    Из всех властей, заседавших в столице, лишь одна была откровенно конституционной: генеральный совет департамента, называвшийся тогда департаментом Парижа.

    Департамент уже в нескольких памятных обстоятельствах сопротивлялся увлечениям парижского муниципалитета. В частности, он возвысил голос в защиту религиозной свободы и против инквизиторского надзора над королевской семьёй. Директория, избранная в совете и ведавшая всеми административными мерами, возглавлялась почтенным герцогом де Ларошфуко-д’Анвилем и насчитывала в своих рядах Ансона, Талейрана, Демёнье, Бомеца — четырёх бывших учредителей. Генеральным прокурором-синдиком был Рёдерер. Он проповедовал терпимость и даже примирение тогда, когда они уже не были возможны.

    Что касается министерства, оно только что было вновь дезорганизовано после пяти или шести неудачных комбинаций. Министр иностранных дел Делессар был предан суду верховного национального суда в Орлеане; военный министр Нарбонн, низвергнутый дворцовой интригой, был отослан, как лакей. Именно в этот момент, в желании сделать новый опыт, несчастный Людовик XVI вздумал взять из рук вождей левой готовое министерство, в котором не знал ни одного члена, даже в лицо. Можно судить по этому, какую степень доверия должен был он оказывать этим случайным советникам.

    Двумя главными лицами этого кабинета были Дюмурье и Ролан.

    Первый, ловкий интриган, заслуженный пройдоха, неутомимый авантюрист, служил в тайной дипломатии Людовика XV. Он сгорал желанием составить себе место и имя в истории своей страны; но каким образом добудет он эти имя и место, ему было почти безразлично. В день своего назначения министром он прибежал в клуб якобинцев, желая, чтобы подлинный государь дня санкционировал выбор, сделанный королём номинальным из его особы; он дошёл до того, что надел красный колпак, чтобы совершить полный акт присоединения к нравам и идеям этого места; но втайне он только и желал участвовать в самых контрреволюционных происках, лишь бы у них были шансы на успех и лишь бы в плане восстановления более или менее абсолютной монархии он мог сыграть роль Монка. Не более чем у Мирабо, у него была слишком деликатная совесть или слишком твёрдая добродетель; но, подобно великому оратору, он обладал верным чутьём к потребностям управления в то время, в какое жил; у него были дерзость и быстрота взгляда, позволяющие обращать события согласно своим замыслам. Сверх Мирабо, он обладал военным гением, и в своём появлении на первом плане — появлении, бывшем лишь мгновением в этой столь долгой жизни, начало которой было поглощено тёмными интригами, а конец протёк в изгнании и проскрипции, — он стяжал бессмертную славу спасения своей страны от иноземного вторжения.

    Ролан представлял самый разительный контраст всем достоинствам, как и всем недостаткам блистательного Дюмурье. Они были почти одного возраста[24]; но жизнь, которую один потратил на поездки по разным странам Европы, на плетение интриг, на построение химерических прожектов, на погоню за фортуной, другой провёл в глубине своего кабинета, сочиняя записки по вопросам философии и политической экономии, любуясь собой в своих творениях, упиваясь собственными достоинствами. Его связи с левой Законодательного собрания внезапно вывели его из безвестности и перенесли из маленькой квартиры на улице де ла Арп в салоны министерства внутренних дел — самого важного и самого трудного из всех министерств во времена смут и волнений. Там он показал себя надменным, высокомерным, человеком ума недалёкого и лишённого инициативы, полагавшим, что всё сделано, если он, как в те времена, когда был в Амьене или Лионе инспектором мануфактур, написал доклад или составил циркуляр; он беспрестанно драпировался в свою добродетель, но не умел подвергнуть себя опасности, когда этого требовали его долг и его честь[25].

    Таковы были власти, которым было поручено обеспечение общественного спокойствия в Париже; таково было положение партий, людей и вещей в тот момент, когда открывается огромная и страшная драма, которую мы, для назидания нашей страны, предприняли рассказать.

  

  
    Примечания:

    [1] См. в труде г-на Дювержье де Оранна «История парламентского правления», т. I, всё, что касается конституции 1791 года; нам нечего прибавить к этому превосходному исследованию.

    [2] В конце настоящего тома (примечание I) мы приводим протесты парижского парламента и документы, из которых видно, каким образом они, оставшись тайными, были обнаружены и повлекли смерть тех, кто их подписал. Среди этих документов находится трогательное письмо Ламуаньона де Мальзерба, адресованное Фукье-Тенвилю, с просьбой о снисхождении к его зятю, г-ну Лепелетье де Розанбо, председателю палаты вакаций, у которого хранились эти протесты.

    [3] Когда 10 августа г-н д’Эрвильи с обнажённой шпагой в руке приказал приставу открыть двери французскому дворянству, вошли двести человек. Там было несколько придворных, много неизвестных лиц, несколько человек, которые нелепо выглядели среди так называемого дворянства, но которых их преданность в этот миг облагораживала. (Мемуары г-жи Кампан, т. II, с. 342, изд. 1822 г.)

    [4] Примечательно: тремя членами духовного сословия, которые первыми 13 июня 1789 года присоединились к собранию третьего сословия, были три кюре из Пуату — той самой провинции, которой четыре года спустя, под именем Вандеи, предстояло сопротивляться армиям Конвента скорее, чем отказаться от культа своих отцов.

    [5] Гражданская конституция духовенства и конституционная присяга сыграли весьма важную роль в событиях, которые нам предстоит рассказать. Мы сочли нужным посвятить им особое подробное примечание, в котором постарались кратко указать все фазы, через которые прошёл этот вопрос с 1790 года до 20 июня 1792 года. (См. примечание II в конце настоящего тома.)

    [6] См. рассказ г-жи Кампан об этом предмете во втором томе её «Мемуаров». См. также, что граф де Ламарк пишет графу де Мерси-Аржанто 10 октября 1794 года. (Переписка Ламарка и Мирабо.)

    [7] См. «Мемуары г-жи Кампан», т. II, с. 192–238.

    [8] Граф де Ламарк пишет графу де Мерси-Аржанто 30 октября 1791 года: «Король и королева весьма одиноки и более, чем когда-либо, лишены верных людей, способных о них печься».

    [9] Гувернёр Моррис в своей переписке говорит об окружении Людовика XVI: «У каждого был свой заговор, и у каждого маленького заговора были свои сообщники. Мудрые и твёрдые советы пугали слабых, тревожили беспокойных, задевали расслабленные умы и мягкие души...» (Т. II, с. 221.)

    [10] Чтобы хорошо понять события, которые будут разворачиваться перед глазами наших читателей, важно составить себе ясное и точное представление об организации парижского муниципалитета. Примечание III, которое читатель найдёт в конце настоящего тома, содержит на этот счёт подробности, представляющиеся нам необходимыми.

    12 ноября 1791 года Байи в своей прощальной речи перед генеральным советом Коммуны указал на все пороки этой организации; но его голос не был услышан, и, произнеся таким образом своё политическое завещание, этот достойный и несчастный магистрат удалился со смертью в душе, отчаявшись в спасении своей страны. Его имя вновь появится в истории Революции лишь тогда, когда нам придётся рассказывать о его героической смерти во рвах Марсова поля.

    [11] Гувернёр Моррис, чья переписка так верно отражает день за днём воззрения роялистов, пишет 1 августа 1792 года: «При нынешнем положении вещей очевидно, что, если король не будет низвергнут, он должен стать абсолютным». В «Мемуарах» Феррьера, которые не могут быть заподозрены, поскольку сам он заседал справа в Учредительном собрании, можно прочесть подробности о том, каким образом члены роялистского меньшинства выказывали своё презрение ко всем прениям Собрания.

    [12] К несчастью, была одна мера, от которой было гораздо труднее отступить, чем от других: гражданская конституция духовенства. С начала 1794 года в каждом диоцезе, а часто и в каждом приходе было по два настоятеля; что сталось бы с «вторгшимся», если бы решились разрушить сделанное? Гражданская конституция стала, таким образом, камнем преткновения, о который разбились все тайные попытки примирения; это была главная ошибка, отяготившая всё творение Учредительного собрания и поразившая его насмерть.

    [13] По странной прихоти судьбы, которую, быть может, недостаточно замечали, председателем Национального собрания был тогда маркиз Александр де Богарне. В эти дни междуцарствия процессия праздника Тела Господня совершалась как обычно, и г-н де Богарне был призван в четверг 23 июня 1791 года занять в церемонии место, которое Людовик XVI и его предшественники занимали ежегодно. Кто бы сказал этому простому члену Учредительного собрания, отделённому от своих коллег промежутком в несколько шагов, но промежутком, делавшим его королём Франции на один день, что шестьдесят лет спустя его внук облечётся в императорский пурпур и будет обладать верховной властью для себя и своих наследников в силу конституции, которая станет девятой по счёту после той, что в этот момент завершали?

    [14] «Королевская власть всё более унижается теми средствами, которые употребляют для спасения монарха». (Письмо графа де Ламарка г-ну де Мерси-Аржанто, 13 августа 1794 г.)

    [15] «Множество людей, жадных до даров фортуны и стремящихся вырвать их любой ценой, бросились в народную партию против двора, готовые служить последнему за его деньги и готовые предать его, если он окажется слабее». (Мемуары г-жи Ролан, с. 56 первой части, 1-е издание.)

    [16] Вот что говорил член Комитета надзора, конституционный епископ Кальвадоса Фоше, на заседании 18 мая 1792 года («Монитёр», с. 579):

    «Большинство доносов, сделанных Комитету, было принесено лицами, которые имеют величайший интерес остаться неизвестными. Это люди, состоящие на службе у короля, которые потеряли бы свои места и сама жизнь которых подверглась бы опасности, если бы разгласились сообщённые ими сведения». Так как эти странные слова вызвали некоторый ропот, Фоше, которому самому было стыдно за подобные гнусности, прибавил: «Здесь идёт речь не о том, чтобы обсуждать нравственность этих доносов, но их полезность для общественного дела».

    [17] «Мемуары Дюмурье», т. II, с. 125.

    [18] «Монитёр» от 15 ноября 1791 г.

    [19] Обыкновенно полагают, что женитьба священников современна культу богини Разума или что по крайней мере вплоть до самых худших дней Революции установленные власти имели стыд не приобщаться к тем вакханалиям, которые доставили именам Гобеля и Шометта столь печальную известность. Это не так; уже в 1792 году, когда королевская власть ещё пребывала в Тюильри, когда святилище законов ещё не подверглось вторжению обезумевшей черни, мы видим, как Законодательное собрание рукоплещет речи, с которой приходит к нему викарий церкви Святой Маргариты в Париже, представляя ему свою супругу и новое семейство.

    «Монитёр» от 12 мая 1792 года (с. 555) и «Журналь де Деба» того же дня (с. 210) почти в одинаковых выражениях повествуют о блистательном приёме, оказанном этому недостойному священнику, только что получившему брачное благословение из рук другого, ещё более недостойного священника. Вот речь, которую Законодательное собрание покрыло горячими возгласами одобрения:

    «Законодатели, я с доверием прихожу возвестить в августейшем святилище Свободы, что я воспользовался неотъемлемым правом, которое возвратила всем французам наша бессмертная Конституция. Пора служителям римского культа приблизиться к своему святому истоку; пора, наконец, им вернуться в разряд граждан; пора, наконец, им примером христианских и общественных добродетелей загладить все соблазны, все преступления, все беды, причинённые безбрачием священников; и для достижения этого я соединился с честной и добродетельной подругой. Уже клевета, фанатизм, лицемерие пытались возмутить народ против этого святого союза, скреплённого клятвой у подножия алтарей и освящённого религией. Но граждане Сент-Антуанского предместья уже не имеют предрассудков, и, далёкий от того, чтобы поддаться этим козням, сей добрый народ, призвавший меня в генеральный совет парижской Коммуны, толпой пришёл поздравить меня и посоветовать мне оставаться на своём посту, уверяя, что никогда я не был более достоин его доверия. Законодатели, моя супруга, её почтенный отец и вся её семья присоединяются ко мне, чтобы принести вам своё почтительное почтение и просить вас принять приношение, которое мы возлагаем на алтарь Отечества для содержания его великодушных защитников».

    «Монитёр» прибавляет, что оратор приглашается к почестям заседания вместе с супругой и сопровождающими его родственниками и что их вводят в зал среди почти единодушных рукоплесканий.

    Ни «Монитёр», ни «Журналь де Деба» не называют имени этого священника-отступника; но наши разыскания позволили нам отыскать его имя и его судьбу. Мы только что видели, как он сам заявил, что был членом генерального совета Коммуны и жил в Сент-Антуанском предместье; следовательно, это, очевидно, Жан-Клод Бернар, который был одним из двух муниципальных чиновников, обязанных сопровождать на эшафот несчастного Людовика XVI, и который сам взошёл на него восемнадцать месяцев спустя вместе с Робеспьером.

    Сомнение в тождестве оратора 12 мая 1792 года невозможно, если сопоставить, как это сделали мы, национальные альманахи 1793 года и II года с общим списком гильотинированных, где Жан-Клод Бернар значится под номером 2 645 в качестве бывшего священника и бывшего члена Коммуны. Ему было тридцать два года, и родился он в Париже. В «Истории Людовика XVII» г-на де Бошена (с. 44 второго тома) находится анекдот, доказывающий всю грубость этого лица.

    [20] Уже 29 ноября 1791 года Иснар в своём пророческом воодушевлении воскликнул: «Если французский народ обнажит меч, он далеко отбросит от себя ножны; воспламенённый огнём свободы, вооружённый мечом, пером, разумом, красноречием, он может один, если его раздражить, изменить лицо мира и заставить трепетать всех тиранов на их глиняных тронах».

    [21] Г-н Гранье де Кассаньяк в своём труде о жирондистах, где он притязает на самую щепетильную точность, совершает по этому поводу важную ошибку. Он говорит о 300 000 первичных избирателях, которые могли в ноябре 1791 года участвовать в избрании мэра Парижа; этих избирателей было всего 80 000. Это число с необходимостью выводится из числа 812 выборщиков второй степени, чьи имена внесены в «Королевский альманах» 1792 года. Один выборщик второй степени приходился на 100 внесённых в списки первичных собраний избирателей, присутствовавших или отсутствовавших. В 1791 году и вплоть до периода после 10 августа 1792 года избирателями были одни лишь активные граждане, то есть те, кто платил налог, равный трём рабочим дням. (См. в конце настоящего тома примечание III об организации парижского муниципалитета.)

    [22] Дантон был избран в начале сентября 1790 года секцией Французского театра членом генерального совета Коммуны. Из 144 членов, избранных в то время, он оказался единственным, отведённым большинством секций в силу права остракизма, которое закон предоставлял им в отношении их взаимных выборов; за него высказались три секции — Французского театра, Люксембургская и Моконсей. Именно эти секции в течение всей Революции исповедовали самые крайние принципы и поддерживали самых крайних людей. Дантон вскоре взял реванш, и по странной перемене мнений тот, кого большинство первичных избирателей не пожелало даже простым членом генерального совета Коммуны, был избран пять месяцев спустя выборщиками второй степени в генеральный совет департамента (февраль 1794 г.). Там он почти в одиночку составлял меньшинство. В следующем году (январь 1793 г.) он был выставлен в соперничество с Манюэлем на должность прокурора-синдика Коммуны. Так как был избран Манюэль, он удовольствовался должностью заместителя. Он был назначен на неё во втором туре 1 162 голосами из 80 000 внесённых в списки избирателей! Новое доказательство пагубной системы воздержания, которой умеренные держались в ту эпоху, к великому ущербу для общественного дела. В начале своей политической карьеры этот прославленный трибун, по-видимому, имел довольно заметные аристократические поползновения. В наших руках находится собрание документов, напечатанных по распоряжению дистрикта Кордельеров по поводу декрета о взятии под стражу, вынесенного против Марата Шатле 8 ноября 1789 года; имя и подпись Дантона встречаются в этих документах ежеминутно и всегда написаны с апострофом, отделяющим первую букву этого знаменитого в демагогических летописях имени от второй. Сочинение вышло из типографии Моморо, который именовал себя «первым печатником национальной Свободы» и был тогда близким другом Дантона; оно напечатано по распоряжению дистрикта Кордельеров, где уже в тот момент Дантон царил почти безраздельно; следовательно, согласие трибуна на такое написание своего имени не подлежит сомнению.

    [23] Перрон, заседавший в полицейском департаменте с 1790 года и в последнее время не всегда умевший противостоять требованиям своих коллег Паниса и Сержана, был принесён ими в жертву, как только выказал некоторое колебание следовать за ними по намеченному ими пути. Сохранённый в должности администратора 10 августа, в день, когда ещё нуждались в его подписи для отправления некоторых приказов и особенно для выдачи пороха, он был арестован 31-го по приказу нового Комитета надзора и общественного спасения, препровождён в Аббатство и убит 4 сентября. Вот текст записи о заключении и смертного приговора несчастного Перрона.

    Выписка из регистра заключённых тюрьмы Аббатства.

    От 21 августа 1792 года.

    От 4 на 5 сентября 1792 года.

    Г-н Перрон заключён по приказу членов Комитета надзора и спасения.

    СМЕРТЬ. Г-н Перрон был судим народом и казнён на месте (*).

    (*) Эта пометка целиком сделана рукой Майяра.

    [24] Ролан, родившийся в 1734 году, имел пятьдесят восемь лет; Дюмурье, родившийся в 1739 году, — пятьдесят три.

    [25] Вот портрет Ролана, начертанный жирондистом Дону в отрывке его «Мемуаров», датированном августом 1794 года:

    «Ролан — магистрат честный, просвещённый, мужественный, но которому ставили в упрёк педантизм всех его добродетелей, твёрдый и бдительный, но жёлчный и неловкий, слишком колючий в мелочах своего управления, чтобы долго сохранять достаточно большое число друзей». Мы увидим, что Ролан заслуживал всех упрёков, но уж конечно не всех похвал, которые мы находим под пером Дону, ибо он часто не был ни твёрдым, ни бдительным, ни мужественным, если мужество состоит, как мы полагаем, в том, чтобы бросаться в самую гущу опасности, а не в том, чтобы писать из глубины своего кабинета более или менее напыщенные фразы.

  

  
    I

    Первая попытка демагогов провозгласить верховенство улицы, открыть царство мятежа и потрясти последние основания старого монархического здания была проведена весьма искусно.

    Дисциплина в армии была уже сильно поколеблена; но в минуту крайней опасности она могла вновь обрести некоторую силу при голосе любимых и энергичных начальников. Именно против неё должны были направиться первые усилия якобинцев. Чтобы осуществить тайную программу их разрушительной политики, нужно было, чтобы союз солдатчины и черни был скреплён перед лицом всей страны великой демонстрацией, чтобы установленные власти, казалось, дали на неё своё согласие, чтобы вся нация выглядела её сообщницей; нужно было приучить массы, обожающие всё театральное и напыщенное, к патриотическим празднествам и мятежным процессиям, вовлечь их ровно настолько, чтобы пробудить в них вкус к бунту и волнениям, но так, однако, чтобы не слишком испугать близоруких людей, которые верят в опасность лишь тогда, когда отвращать её уже поздно.

    Итак, в качестве военной машины изобрели великое несчастье швейцарцев Шатовьё, и за героев были выданы сорок несчастных солдат, отправленных на галеры за очевидные дела мятежа, убийства и грабежа.

    Чтобы дать нашим читателям возможность судить, заслуживали ли эти герои общественного восхищения, мы в немногих словах напомним их историю.

    При старом порядке французские и иностранные полки набирались за деньги в тавернах и притонах больших городов. Этот гнусный промысел вели не только унтер-офицеры, которые для достижения своих целей часто прибегали к обману и насилию, но и сами офицеры, которые могли получить полугодовой отпуск лишь под условием привести с собой по меньшей мере двух рекрутов. Офицеры покупали свои патенты за деньги и порой, надо признать, наживались на жалованье и мелких расходах своих подчинённых. При подобной организации сколько было поводов для взаимных обвинений, сколько причин для столкновений!

    Движение, волновавшее все умы в 1789 году, должно было иметь и действительно имело неизбежный отголосок в полках армии; среди множества из них проявились устрашающие признаки неповиновения. Французские гвардейцы подали пример в Париже; ему последовали другие корпуса в Марселе, Гренобле, Меце. Вскоре в большинстве полков образовались комитеты из унтер-офицеров и солдат, которые, обсудив свои права, вскоре поставили под вопрос права своих начальников.

    Быть может, удалось бы подрубить под корень все беспрестанно возрождающиеся причины недовольства, одним ударом погасить все обиды и всю злобу, если бы последовали совету, данному Мирабо, предлагавшим произвести общее переформирование всех полков. Но военный министр, повинуясь задним мыслям, не пожелал и слышать об этом проекте, и события взяли на себя труд показать, сколь глубоко было зло, к которому не решились применить героическое средство.

    В Нанси, в первые дни августа 1790 года, разразились беспорядки, для которых все прежние акты недисциплинированности были лишь прелюдией. Гарнизон прежней столицы Лотарингии состоял из кавалерийского полка (мест-де-кан), двух пехотных полков — одного французского (Королевского) и одного швейцарского (Шатовьё). 2 августа Королевский полк поднимает мятеж, вступаясь за солдата, которого хотят отправить в тюрьму. По просьбе муниципалитета военный комендант отменяет отданные им строгие приказы. Но слабость поощряет недисциплинированность[1]; несколько дней спустя полк выдвигает новые требования, и неповиновение остаётся безнаказанным. Тем временем Учредительное собрание, предупреждённое министром о печальных фактах неповиновения, вспыхивавших повсюду, спешит по предложению Эммери, постоянного докладчика военного комитета, издать декрет о том, что всякое сообщество, учреждённое в полках, должно немедленно прекратить существование; что короля будут просить назначить высших офицеров для проверки, в присутствии ответственных офицеров и некоторого числа солдат, полковых счетов за шесть лет; что каждому офицеру, унтер-офицеру и солдату дозволяется направлять свои жалобы непосредственно высшим офицерам, министру и Национальному собранию; но что всякий новый мятеж, всякое согласованное между полками движение в ущерб воинской дисциплине будет преследоваться с последней строгостью.

    Этот декрет, изданный 6 августа, вскоре стал в общих чертах известен в Нанси, но далеко не удовлетворил недисциплинированных солдат тамошнего гарнизона. 10-го Королевский полк требует свои счета и добивается первой выплаты в 150 000 ливров. 11-го Шатовьё посылает к майору двух солдат требовать деньги, которые, как он утверждает, ему причитаются. Оба просителя брошены в тюрьму и прогнаны сквозь строй. Видя это, Королевский полк и мест-де-кан берутся за оружие, освобождают заключённых и со шпагой в руке принуждают полковника восстановить их честь. Назавтра должен был быть торжественно провозглашён декрет Национального собрания; но вследствие происшедших событий комендант откладывает церемонию и запирает полки в казармах. Оба полка не обращают внимания на этот приказ и строятся в боевой порядок на Королевской площади, имея каждый в своих рядах одного из швейцарских заключённых. Комендант имеет слабость уступить желаниям мятежников: он соглашается провозгласить декрет 6 августа перед лицом мятежа[2] и выдать по сто луидоров возмещения каждому из двух солдат, прогнанных сквозь строй; более того, полку Шатовьё выплачивают 27 000 ливров, истраченных тем же вечером на большой пир, устроенный им для двух других полков, которые братски поддержали его против начальников.

    Узнав об этих прискорбных фактах, Национальное собрание понимает, какие ужасные последствия они могут повлечь. По предложению Эммери, говорившего от имени военного, следственного и докладного комитетов, оно единогласно постановляет (16 августа), что вооружённое нарушение декретов Собрания, утверждённых королём, есть преступление против нации первой степени; что участники мятежа должны в двадцать четыре часа признать, даже письменно, если того потребуют их начальники, своё заблуждение и раскаяние, в противном случае они будут наказаны со всей строгостью военных законов.

    Вопреки этому декрету мятеж продолжается. Преследуют и угрожают смертью коменданту Дену и высшему офицеру Мальсеню, посланному рассмотреть жалобы солдат и восстановить порядок. Сцены насилия следуют одна за другой в Нанси и Люневиле.

    Между тем Буйе было поручено исполнить декрет 16 августа в качестве командующего всей восточной границей. Он берёт с собой национальных гвардейцев Меца и Туля и несколько полков, на которые рассчитывает. Утром 31-го он подходит к воротам Нанси и принимает депутацию мятежников, которую тотчас отсылает с требованием немедленно и безоговорочно признать законную власть.

    Оба французских полка — Королевский и мест-де-кан — повинуются, покидают город и отходят на равнину близ Нанси, где строятся с оружием у ноги. Оба высших офицера, Дену и Мальсень, несколько дней удерживавшиеся в плену и подвергавшиеся дурному обращению, освобождены. Можно было надеяться, что мятеж угаснет без пролития крови. Но швейцарцы Шатовьё ещё удерживают те городские ворота, через которые должны войти войска Буйе, и наводят на его авангард пушку, заряженную картечью. Молодой офицер Королевского полка, Дезиль, бросается к жерлу орудия и кричит швейцарцам: «Нет, вы не выстрелите!» На него набрасываются, его оттаскивают от поста, на котором он хочет умереть. Но вскоре он возвращается, бросается на колени между готовыми сразиться, умоляет мятежных солдат повиноваться закону; вдруг гремит пушка, раздаётся ружейная пальба, и героический офицер падает вместе с тридцатью пятью национальными гвардейцами Меца и Туля. Войска Буйе бросаются на защитников ворот, проникают в город, и их встречают ружейные выстрелы с крыш, из окон и подвалов; ибо к швейцарцам Шатовьё присоединилось множество бунтовщиков и некоторое число солдат других полков. Однако после очень живого сопротивления закон одерживает верх; но в армии Буйе было убито и ранено сорок офицеров и четыреста солдат. Потери восставших были ещё значительнее; улицы Нанси были залиты кровью.

    Немедленно учреждается военный суд для суда над мятежниками; согласно швейцарским капитуляциям, он состоял целиком из офицеров и солдат их нации. Девять солдат приговариваются к смерти, сорок — к тридцати годам каторги. Казнь первых состоялась в двадцать четыре часа; вторые были отправлены на каторгу в Брест. Наказание, быть может, было сурово, но те, кто навлёк его на свою голову, уж конечно не были невинными и ещё менее героями[3].

    По всей Франции были совершены погребальные торжества в честь национальных гвардейцев и солдат, павших в Нанси ради поддержания порядка и исполнения законов. В Париже они состоялись 20 сентября 1790 года на Марсовом поле, и национальная гвардия носила траур восемь дней.

  

  
    II

    На другой день после принятия королём Конституции (14 сентября 1791 года) была дарована всеобщая амнистия по всем делам, связанным с революцией. Возник вопрос, подпадают ли швейцарцы Шатовьё под эту амнистию. С одной стороны, утверждали, что эти солдаты были осуждены как мятежники против французской дисциплины и что они отбывают наказание на французской территории. С другой — отвечали, что они были осуждены в силу иностранной капитуляции иностранными судьями и что одни лишь швейцарские кантоны могут решать их участь. Между тем кантоны устами большого совета формально требовали оставить швейцарцев Шатовьё на галерах[4]. Этот спор за и против их освобождения длился с различными перипетиями в течение большей части зимы 1791–1792 годов. Чтобы заинтересовать парижан в пользу своих подопечных, якобинская партия применила тактику, которая, как мы не раз видели, удавалась ловким искателям искусственной популярности: присяжные писатели заставили народные театры поставить несколько пьес, героями которых были эти ещё находившиеся на каторге солдаты и в которых их предлагали восхищению зрителей как жертв тирании и мучеников свободы[5].

    В низах якобинского общества копошился человек, который любой ценой хотел играть роль и которому вскоре предстояло стяжать громкую и чудовищную известность. Колло-д’Эрбуа, неудавшийся лицедей, посредственный писатель, неистовый декламатор, объявил себя неофициальным защитником швейцарцев Шатовьё; его поддержали «Братья и друзья», находившие таким образом средство оживить ненависть, которую им внушали Буйе и Лафайет — один со времени бегства в Варенн, другой со времени дела на Марсовом поле. Силой писаний, речей, петиций Колло-д’Эрбуа в конце концов добился от Законодательного собрания декрета, в силу которого, несмотря на противодействие швейцарских кантонов, действие амнистии распространялось на солдат Шатовьё.

    «Позавчера вечером, — сказал он, сам объявляя великую новость якобинцам, — исполнительная власть утвердила декрет, возвращающий свободу несчастным жертвам Нанси; моему счастью недостаёт лишь того, чтобы представить их вам, и это счастье недалеко». Ему много рукоплескали, и было решено устроить блистательный приём клиентам оратора; но никто не позаботился объявить, каковы будут характер и цель этого приёма. Прежде всего была открыта подписка, чтобы обеспечить первые нужды швейцарцев, которым предстояло покинуть Брест без средств. Это благотворительное дело должно было встретить добрый приём у тех, кто в нём участвовал; заметили, что сама королевская семья через батальон Фельянов — секцию Тюильри — передала 4 марта своё приношение якобинцам. Дантон хотел, чтобы деньги тирана были отвергнуты, но Робеспьер воскликнул: «То, что королевская семья делает как частные лица, нас не касается», — и королевские средства были приняты.

    Если подписка в пользу несчастных узников смогла на миг объединить самые противоположные умы, то настоящая буря разразилась в печати, как только была опубликована программа празднества, подготовленного якобинцами. Эта программа была озаглавлена: «Порядок и шествие триумфального вступления в город Париж мучеников свободы из полка Шатовьё»; она была подписана Тальеном, председателем комиссии. На первый взгляд это были лишь порядок и шествие шутовского маскарада; но, на минуту задумавшись о значении символов и эмблем, которые собирались пронести по улицам столицы, быстро замечали всю политическую важность, какую устроители празднества хотели ему придать.

    Эта программа содержит основную мысль всех так называемых патриотических празднеств, которые в течение нескольких лет будут одно за другим развёртываться перед глазами парижан по приказу Коммуны или Комитета общественного спасения, — празднеств, где жалкие проститутки, предлагаемые поклонению и почтению толпы, играли роль Славы, Разума или Свободы. На сей раз город Париж должен был принимать город Брест; они были олицетворены двумя женщинами в античных одеяниях. Первая, восседая на колеснице, должна была выехать к заставе Трона навстречу своей сестре. За триумфальной колесницей этого нового божества должны были следовать муниципальные чиновники, которыми распоряжались без их согласия и которые тем самым должны были придать этой странной выставке официальный характер. В шествии, дабы не оставалось никакой двусмысленности относительно смысла якобинской манифестации, должны были фигурировать барельефы, относящиеся к делу Нанси и к преступлениям Буйе, надписи, напоминающие события, в которых пролилась кровь патриотов: Нанси, Венсен, Ла-Шапель и Марсово поле[6].

    Кортеж города Бреста должен был состоять из Колло-д’Эрбуа и сорока солдат Шатовьё, одетых в мундиры своего полка; сорок человек сопровождали бы их, неся цепи и каторжное платье каждого из этих мучеников свободы.

    После того как обе женщины обнялись бы и поздравили друг друга, Париж пригласил бы Брест взойти на колесницу вместе с сорока солдатами и их неизбежным защитником. Шествие вновь двинулось бы в путь, муниципалы по-прежнему шли бы пешком, а Колло со своими клиентами красовался бы на колеснице. Так посетили бы развалины Бастилии, прошли бы по бульварам и направились бы к Законодательному корпусу. Там Колло, делегаты Бреста и сорок солдат сошли бы с колесницы и отправились бы принести своё почтение законодателям Франции. Программа по крайней мере избавляла Собрание от лицезрения двух божеств и их скандального появления в святилище законов.

    После этого визита, который устроители празднества навязывали своей полной властью и не спросившись представителей французского народа, кортеж должен был направиться через Вандомскую площадь и площадь Людовика XV, где изображения деспотов были бы завешены[7], к Марсову полю, где кантаты в честь швейцарцев вознеслись бы к небу среди потоков фимиама. После этой церемонии, предназначенной, как говорилось в программе, «очистить поле Федерации», сорвали бы креп, до тех пор покрывавший национальное знамя, и предались бы гражданским пиршествам и танцам, которые должны были длиться, по выражению поэтической программы, «столько, сколько позволит день, слишком поспешно убегающий»[8].

    Все секции Парижа были приглашены назначить комиссаров для присутствия на празднике. Секция Святой Женевьевы избрала Руше, поэта «Месяцев», который мужественно отстаивал в «Журналь де Пари» конституционные принципы. «Я согласен, — писал Руше (31 марта), — но при условии, что бюст благородного Дезиля будет на триумфальной колеснице, дабы народ созерцал убитого среди убийц!» Это письмо вызвало взрыв гнева среди якобинцев. Некто Меэ де Латуш, сам бывший комиссаром празднества и которого мы вновь встретим несколько месяцев спустя, когда будем рассказывать о сентябрьских убийствах, ответил на него в «Анналь патриотик», грубо оскорбив Руше и бросив ему в лицо в постскриптуме обвинение в краже, сформулированное так: «Мы знаем, что на свете существует некая финансовая касса, которая из полной стала пустой». Руше, выказав в этом обстоятельстве энергию и решимость, которые должно ставить в пример, объявил, что подаст жалобу на автора этой гнусной клеветы. «Пора, — восклицал он в конце своего живого ответа, — чтобы честный человек получил удовлетворение, которое справедливым страхом очистило бы наконец общество от самого нечистого, что в нём есть: от пасквилянтов, их покровителей, сообщников и приверженцев».

    Под угрозой процесса о клевете «Анналь патриотик» трусливо отступили. Им пришлось дважды приниматься за дело, чтобы заявить, будто заметка, на которую жаловался Руше, была помещена вследствие типографской ошибки; к этому столь же плоскому, сколь и лживому оправданию они прибавили формальное опровержение: «Мы не утешились бы, если бы могли дать повод к малейшему истолкованию, оскорбительному для г-на Руше, если бы не были вполне уверены, что его превосходная репутация всегда отдалит от него в глазах всех порядочных людей даже тень подозрения». Унизиться более было невозможно. Руше поспешил перепечатать оба опровержения «Анналь» в «Журналь де Пари», сопроводив их следующими размышлениями, уместными во все времена: «Я прошу добрых граждан иметь мужество своей добродетели; эти мятежники, эти клеветники, эти разбойники, которые нас возмущают, бесславят и режут, сильны лишь нашей слабостью. Попробуем дать им отпор, и дерзость мгновенно обратится в трусость»[9].

    Демагоги попытались взять реванш за эту неудачу, и Колло-д’Эрбуа пришёл прочесть якобинцам сочинение под заглавием «Правда о солдатах Шатовьё». Этот дифирамб в пользу неповиновения был напечатан, разослан присоединённым обществам и расклеен на стенах столицы по приказу клуба. «Журналь де Пари» (4 апреля) ответил на него опровержением, полным силы, живости и иронии. Это опровержение подписано славнейшим из имён — именем Андре Шенье.

    Древние поэты, говорят, обладали даром прорицания; Андре Шенье, так хорошо умевший им подражать, по-видимому, имел ту же привилегию. Под постной личиной автора «Альманаха отца Жерара» он прозревал проконсула, которому предстояло ужаснуть Лион своими неистовствами[10]. Но эта восхитительная филиппика была направлена не только против недостойного Колло; поэт-журналист обличал в ней перед негодованием всех порядочных людей готовившуюся скандальную вакханалию, приглашая их дать ей пройти по пустынным улицам и перед закрытыми окнами. На эту резкую атаку Колло-д’Эрбуа[11] ответил бранью и общими местами, обвиняя конституционалистов в том, что они организовали ужасное дело Нанси и хотят второго такого же. Попытавшись очистить своих клиентов от всякого рода преступлений, даже от убийства Дезиля, он закончил свою новую речь восклицанием: «Скажите мне, не являются ли эти солдаты, напротив, самыми надёжными мстителями за свободу!»

    На этот странный вопрос фельяны и роялисты ответили оглушительным хохотом; Руше продолжал осыпать сарказмами этого героя шутовского романа, который, привыкнув орудовать палкой полишинеля, грозил ему ныне веслом, привезённым швейцарцами с галер. Он попросил у него позволения напомнить некое литературное произведение, появившееся лет двадцать назад и в котором, не предвидя ожидавших его высоких судеб, Колло рабски простирался у ног Месье, брата короля[12].

    Друг швейцарцев Шатовьё был внезапно умиротворён этим разоблачением и, разумеется, не посмел привлечь Руше к суду, как угрожал; только, в качестве завзятого лицедея, он возобновил течение своих патриотических тирад и становился всё более чувствительным.

    Но был и другой лицедей, ещё более гнусный и ещё более циничный, — Марат. Он не мог стерпеть, чтобы какой-то новичок похищал у него роль единственного и неповторимого друга народа. Он сделал вид, что возмущён этой деланной чувствительностью, этой защитой, построенной на смягчающих обстоятельствах, и обвинил Колло в попытке скрыть права солдат Шатовьё на благосклонность так называемых патриотов. Сочинение его соперника по популярности было, по его словам, лишь словоизвержением малодушного ритора; и, спеша подставить вместо него «бесхитростные признания просвещённого гражданина и светозарные истины смелого и глубокого политика» — так этот негодяй говорил о самом себе, — он раскрывал глазам самых недогадливых весь смысл готовящегося празднества.

    «Да, — восклицал он со своей обычной наглостью, — да, солдаты Шатовьё были непокорны офицерам-мошенникам, которые их угнетали. Да, солдаты Шатовьё сопротивлялись варварскому декрету, который отдавал их под железо армии убийц. Да, солдаты Шатовьё стали обороняться против слепых прислужников, наступавших по приказу кровавого заговорщика, чтобы поработить их или перебить. Да, солдаты Шатовьё заставили грызть землю тысячу пятьсот свирепых наёмных и добровольных национальных прислужников, сбежавшихся, чтобы их перерезать! В чём их упрекают? В нарушении нескольких беззаконных декретов продажного законодателя? Но это было ради повиновения святейшим законам природы и общества, перед которыми должна склоняться всякая власть. Их мужественное сопротивление угнетателям и убийцам следует ставить им не в преступление, а в заслугу… Святое учение о сопротивлении дурным декретам одно может спасти государство; неужели Друг народа будет проповедовать его глухим?»[13]

  

  
    III

    При такой постановке вопроса всякий, кто уважал закон и любил порядок, не мог хладнокровно смотреть на приготовления к гнусному параду. Полемика газет всё более ожесточалась; стены покрылись афишами всех цветов, где замышляемое празднество поносили и защищали на все лады и во всех видах.

    Муниципалитет разослал сорока восьми секциям и шестидесяти батальонам, с просьбой расклеить, письмо, в котором Петион объяснял, чем должно быть это празднество, вызывающее столько толков. «О чём идёт речь? — говорил мэр со своим напускным добродушием. — Солдаты, которые первыми вместе с французскими гвардейцами разбили наши оковы[14] и которые затем были ими отягчены, прибывают в наши стены. Граждане замышляют выйти им навстречу, принять их по-братски. Эти граждане следуют естественному движению; они пользуются правом, принадлежащим всем. Они приглашают своих сограждан, приглашают своих магистратов присутствовать при этом. Магистраты не видят здесь ничего, кроме простого и невинного. Они видят граждан, предающихся радости и ликованию; каждый волен участвовать или не участвовать в этом празднике; не власть его устраивает, его даёт желание граждан. Если бы все видели только то, что есть, всё прошло бы без шума, всё совершилось бы в Париже, как в городах, через которые прошли солдаты Шатовьё и где их хорошо принимали».

    Сказав это самым наивным тоном, мэр выражал сожаление о бесполезном и опасном шуме, поднятом злонамеренными:

    «Лживо, — утверждал он, — внушали, будто в кортеже понесут надписи, оскорбительные для национальной гвардии, будто трёхцветное знамя будет покрыто траурным покрывалом и будто будет совершено торжественное очищение Марсова поля. В плане, сообщённом муниципалитету, ничего этого нет!»

    Это утверждение строилось на жалкой двусмысленности. Все эти чудовищные вещи, как мы видели, содержались в первоначальном плане. Но прошло две недели; устроители празднества, которым очень хотелось протащить парижский муниципалитет или по крайней мере значительную часть его членов вслед за кортежем, сами поняли, что должны изменить свою программу. Это они и сделали, что и позволяло мэру Парижа опровергать жалобы, с которыми Аклок, генеральный командующий национальной гвардией на апрель, обратился от имени всех своих товарищей к генеральному прокурору-синдику Рёдереру.

    Несколько дней спустя мэр написал новое письмо, на сей раз адресованное директории департамента, в котором старался извинить муниципалитет за то участие, какое он счёл нужным принять косвенно в замышляемом празднике.

    «Когда просители явились в генеральный совет просить его присутствовать на этой церемонии, когда секции выразили то же желание, нельзя было ожидать, что дух головокружения овладеет множеством голов, что интриганы будут обрабатывать умы и что этот праздник станет партийным делом и предметом жалоб...

    Генеральный совет не видел ничего, кроме очень простого и очень дозволенного, в подобном празднике. Он обещал на нём присутствовать и даже счёл, что его присутствие есть акт благоразумия и мудрости, что оно способно удержать граждан в должных границах приличия и поддерживать между ними мир и братство».

    Более того, прибавлял мэр, дабы отнять всякий предлог у интриганов, было с тех пор решено, что муниципалитет не будет присутствовать на церемонии в полном составе и что даже его члены явятся туда без шарфов, как простые граждане. В этом решении департамент не нашёл никакого неудобства; одно лишь ещё смущало его — объявленное намерение завесить статуи, украшавшие Вандомскую площадь и площадь Людовика XV; но устроители праздника отказались от этой части программы.

    Здесь Петион, правдивее, чем в письме к секциям, признавал, что был напечатан и расклеен проект праздника, задевший многих граждан и действительно содержавший вещи, способные их раздражить; но этот проект не должен был быть исполнен, и следовало вернуться к вопросу, который ставился так:

    «Могут ли граждане выйти навстречу солдатам Шатовьё, принять их, устроить им угощение, предаться всевозможным увеселениям, выражениям радости и ликования? Я полагаю, что да, если только декрет не прикажет, чтобы ни один гражданин не мог в день их прибытия и во время их пребывания выходить из дому. Я не вижу, каким образом можно было бы помешать ста, двумстам тысячам граждан устремиться им навстречу и оказывать им всяческий приём. Праздник, о котором идёт речь, вовсе не публичный праздник; число граждан здесь ничего не меняет. Публичными праздниками являются лишь те, что устраиваются установленными властями, а здесь ни одна власть в это не вмешивается».

    Итак, это были уже не простые частные лица, превозносившие этот праздник: первый магистрат первого города Франции участвовал в этом деле; в объяснительных письмах, которые ничего не объясняли, он развивал странную теорию, столь часто применявшуюся на практике, — узаконивать и разрешать то, чему нельзя помешать. Эти письма заслуживали энергичных ответов, и в них недостатка не было. Андре Шенье подхватил в «Журналь де Пари» эпитет «интриганы», применённый Петионом к хулителям швейцарцев Шатовьё и их друзей.

    «Господин Петион, — говорил он, — интриганы — это те, кто приносит себя в жертву интересам партии, чтобы добиться рукоплесканий или званий. Интриганы — это те, кто заставляет или позволяет законам гнуться под волей людей, которым они считают себя обязанными. Интриганы — это те, кто, будучи публичными магистратами, подло льстит страстям толпы, которая царствует, и заставляет их царствовать, и так далее, — вот кто такие интриганы».

    Тем временем петиции покрывались подписями во всех кварталах столицы против частного праздника, публично устраиваемого швейцарцам Шатовьё.

    Перед лицом подобных демонстраций, перед лицом колебаний муниципалитета и почти формального противодействия директории департамента заправилы увидели, что надобно ещё раз изменить свой проект.

    Вот как они за это взялись.

    6 апреля Тальен объявляет в клубе якобинцев, что праздник не сможет состояться ко дню прибытия швейцарцев (9 или 10 апреля), как было объявлено; он одновременно замечает, что праздник, собственно говоря, не праздник швейцарцев Шатовьё, но праздник свободы, по случаю их освобождения. — Тотчас Колло-д’Эрбуа, по условленному паролю, предлагает, для примирения всех мнений, чтобы церемония была окончательно посвящена свободе.

    Здесь, в самом начале этой истории, перед нами является бледная и страшная фигура, которая будет господствовать над нею почти до самого конца. Робеспьер сменяет на якобинской трибуне двух людей, которым два года спустя — сближение странное и достопримечательное! — предстояло стать главными заговорщиками 9 термидора; но пока оба второстепенных трибуна клянутся лишь тем, кто есть и ещё долго будет их другом, их вдохновителем, их богом.

    С этого первого появления о Робеспьере можно судить: это поистине тип завистливой посредственности, которая старается терзать все репутации, низвергать всех идолов, пока её собственный культ не сможет утвердиться под клики глупой толпы. Праздник занимает его мало: он устраивается не для него, и он даже не является его устроителем; зато его очень занимает Лафайет, которого он в глубине сердца обвиняет в том, что тот на миг похитил у него то, что, как он полагает, должно принадлежать ему одному, — восхищение толпы. В свойственном ему тягучем и напыщенном стиле будущий диктатор обличает как главного виновника противодействия, встречаемого праздником, штаб национальной гвардии: «Гений Лафайета составляет заговор против свободы и солдат Шатовьё; тут нельзя ошибаться, ибо именно Лафайет вводит в заблуждение многих граждан в столице и в департаментах; именно Лафайет был величайшим врагом свободы в Учредительном собрании; именно Лафайет добился декретов, во имя которых были принесены в жертву самые дорогие друзья народа. Следовательно, с ним надо бороться»; и по этому случаю Робеспьер напоминает, что общество уже требовало убрать из общинного дома бюсты Лафайета и Байи и что это пожелание, по-видимому, забыто. О замышляемом празднике он говорит лишь одно слово, чтобы порадоваться ему, поскольку он должен стать «торжеством долго оскорбляемого народа, повергнуть наземь угнетателей добродетели и пролить свет истины на злодеяния тиранов»[15].

  

  
    IV

    Пока в Париже спорили о программе, будущие триумфаторы покинули каторгу в Бресте и малыми переходами продвигались вперёд, чествуемые якобинскими обществами, увенчиваемые цветами, провозглашаемые жертвами свободы[16]. Прибыв в Версаль, они были окружены якобинцами этого города и тем же вечером отведены в театр, где давали трагедию «Брут». Назавтра их привели в зал для игры в мяч — эту колыбель французской свободы; как будто эти сорок солдат могли иметь что-либо общее с людьми, которые 20 июня 1789 года навеки прославили это место!

    В здании, соседнем с залом, был приготовлен банкет; Гоншон, заурядный оратор Сент-Антуанского предместья, примчался из Парижа с ватагой санкюлотов, чтобы поздравить героев праздника с освобождением, а их освободителя Колло-д’Эрбуа — с патриотизмом.

    После банкета швейцарцы отправились в столицу, куда прибыли в сопровождении многочисленной толпы, заставлявшей встречных частных лиц выходить из экипажей и обнажать головы в честь врагов деспотизма. Швейцарцев немедленно ведут в Национальное собрание, и их защитник просит у председателя разрешения явиться с ними к решётке.

    Эта просьба вызывает, как и следовало ожидать, противодействие правой. «Если швейцарцы Шатовьё являются лишь затем, чтобы засвидетельствовать Собранию свою признательность, пусть их примут у решётки и выслушают, — восклицает Жокур, — но пусть их не допускают на заседание; они должны быть лишены этой чести».

    Трибуны были заботливо заполнены друзьями Колло и якобинцев; на это предложение они отвечают усиленными криками: «Долой! долой!»

    Жокур, не пугаясь перерывов, ставит вопрос совершенно ясно: «Амнистия не есть ни триумф, ни гражданский венец; я хочу верить, что солдаты Шатовьё были введены в заблуждение; но национальная гвардия, но солдаты линейных войск, с которыми они сражались у ворот Нанси, посвятили себя защите закона, и они одни умерли за отечество; когда их смерть почтили публичным трауром, когда этот траур был надет всеми национальными гвардиями Франции, — разве для того это делалось, чтобы год спустя воздавали те же почести тем, под чьими ударами пало столько несчастных жертв закона?» Эти слова вызывают рукоплескания справа, но ропот усиливается слева и на трибунах.

    «Да будет позволено, — продолжает Жокур, — да будет позволено военному, который вместе со своим полком был назначен в эту экспедицию, представить вам, что ваше решение может произвести большое впечатление на армию; почести, которые вы воздаёте солдатам Шатовьё, заставят смотреть на них не как на людей, наказанных чрезмерно, но как на невинные жертвы...»

    «Да, да», — кричат левая и трибуны. Пока Жокур возвращается на свою скамью, его коллега и друг Гувьон поднимается на трибуну и говорит взволнованным голосом:

    «У меня был брат, добрый патриот… всегда готовый пожертвовать собой ради закона; именно во имя закона ему было приказано идти на Нанси с храбрыми национальными гвардейцами. Там он пал, пронзённый пятью ружейными пулями. Я спрашиваю, могу ли я спокойно видеть убийц моего брата...»

    «Так выйдите же, сударь!» — нагло кричат ему со скамей левой. При этих словах некоторые зрители рукоплещут; но Собрание почти целиком выражает живейшее негодование. Множество депутатов требуют порицания прервавшему; некоторые даже требуют отправить его в Аббатство.

    «Я отношусь, — восклицает Гувьон, — я отношусь со всем заслуженным презрением к трусу, который оказался столь низок...»

    «К вопросу!» — вопят друзья якобинцев.

    Шудьё имеет наглость подняться и заявить, что это он прервал Гувьона.

    Эта грубость, естественно, доставляет ему рукоплескания трибун.

    «Несчастный! — холодно возражает Гувьон, — у него, видно, никогда не было брата!» И он покидает Собрание, чтобы более в нём не появляться[17].

    Паралитик Кутон сменяет его на трибуне и берёт на себя защиту швейцарцев Шатовьё. Он просит, чтобы Собрание заставило их забыть перенесённые ими муки и почтило в них торжество свободы; он подкрепляет своё рассуждение признанием, которое драгоценно отметить, ибо оно ясно показывает, что сами якобинцы далеко не видели героев в нансийских мятежниках и превозносили их лишь ради нужд своей политики.

    «Даже если бы им можно было сделать некоторые упрёки, даже если бы они были введены в заблуждение, нужно быть подлинным рабом старых предрассудков, чтобы желать обесчестить людей, которых закон признал невиновными. Амнистированные солдаты вновь вступили в общее право; следовательно, Собрание должно предоставить им, как и всем, почести заседания».

    «В таком случае, — восклицает один из членов правой (де Осси), — я требую, чтобы бюст Дезиля был поставлен на стол»[18].

    После сильного волнения, вызванного этими словами, переходят к голосованию по двум вопросам: следует ли допустить швейцарцев к решётке? Следует ли предоставить им почести заседания? Первое принимается единогласно. Что касается второго, председатель, по мнению секретарей, объявляет его решённым утвердительно большинством. Но, пока трибуны рукоплещут, множество членов правой сходят со своих скамей и требуют поименного голосования. Величайший беспорядок царит в Собрании: депутаты обмениваются с одного конца зала на другой оскорбительными словами и угрозами. Наконец председатель, понуждаемый Лакомбом немедленно провести поименное голосование, решается на это. Большинство депутатов отвечают со своих мест «да» или «нет». Гувьон, будучи вызван, не отвечает. «Он оплакивает брата», — восклицает Шерон. «К порядку! к порядку!» — отвечает левая[19].

    Поименное голосование даёт следующий результат:

    голосовавших — 546; «да» — 281, «нет» — 265 голосов.

    Большинством в 8 голосов друзья Колло-д’Эрбуа одержали верх. Вследствие этого председатель объявляет, что солдаты Шатовьё, которым разрешено предстать перед Собранием, будут допущены к почестям заседания.

    Трибуны приветствуют свою победу тройными возгласами.

    Тотчас сорок швейцарцев появляются у решётки под предводительством своего неофициального защитника Колло-д’Эрбуа. Он благодарит Собрание за амнистию и отчитывается о горячем участии, которое они встретили. «Участие, оказанное им за их патриотизм, — восклицает он, — и, смею сказать, за их невиновность… Пусть же их оковы, разбитые вами, законодатели, будут последними, которыми деспотизм когда-либо скуёт пылких друзей, решительных защитников свободы!»

    Левая и зрители рукоплещут; председатель Доризи сухо отвечает:

    «Собрание даровало вам амнистию; к этому первому благодеянию оно прибавило позволение предстать у решётки, чтобы принять изъявления вашей признательности. Оно поспешило разбить ваши оковы; пользуйтесь его благодеянием, и да будет оно для вас могучим побуждением к любви к вашим обязанностям и к повиновению законам. Национальное собрание предоставляет вам почести заседания».

    Друзья якобинцев, довольные своим торжеством, не подхватывают горькой иронии, заключённой в этой последней фразе, где председатель говорил о долге и уважении к законам людям, столь открыто их поправшим; все довольствуются тем, что неистово рукоплещут сорока швейцарцам в тот миг, когда они вместе со своим защитником занимают места внутри зала. Тотчас начинается шествие сопровождавшего их от Версаля эскорта, ибо вследствие ряда уступок, вырванных у слабости Собрания, оно допускало дефилировать перед собой национальных гвардейцев, батальоны волонтёров и даже депутации народных обществ. Оно теряло таким образом часть своих заседаний, выслушивая речи, где разум, здравый смысл и французский язык подвергались жестоким надругательствам, где ему часто расточались угрозы и оскорбления; у него не хватало даже мужества заставить уважать собственное достоинство, налагая молчание на несвоевременные выходки и буйные вопли этих странных посетителей.

    Отряды национальной гвардии Версаля открывают шествие под бой барабанов; затем идут национальные гвардейцы и бывшие французские гвардейцы без оружия, крича во всю глотку: «Да здравствует нация!» За ними следует многочисленный кортеж граждан и гражданок, вооружённых пиками, в красных колпаках, и представителей разных народных обществ Парижа и Версаля.

    Гоншон появляется у решётки, держа в руке пику, увенчанную фригийским колпаком. Поклявшись защищать Собрание, свободу и Конституцию, он заканчивает свою речь восклицанием: «Мы сказали бы вам гораздо больше, но мы уже столько кричали „да здравствует свобода“, „да здравствует Конституция“, „да здравствует Национальное собрание“, что охрипли»[20].

    Так закончился первый акт комедии, подготовленной якобинцами. Заседание Собрания было закрыто тотчас после шествия. Вечером швейцарцев водили по всему Парижу Колло-д’Эрбуа, их неразлучный покровитель, и представляли преимущественно гражданам Сент-Антуанского предместья. За ними следовало около сотни человек, частью одетых национальными гвардейцами, беспрестанно кричавших: «Да здравствует Шатовьё! Повесить Лафайета и Байи!»[21]

  

  
    V

    Прибытие швейцарцев в Париж побудило муниципалитет предпринять новые шаги перед департаментом, который ещё не позволял ему опубликовать своё постановление о празднике. Чтобы сломить последнее сопротивление департаментской власти, заправилы приняли предложение, сделанное мимоходом в клубе якобинцев Тальеном и подхваченное Колло-д’Эрбуа. Назначив церемонию на воскресенье 15 апреля, объявили, что её главным предметом будет свобода, а не освобождённые с галер швейцарцы. С другой стороны, чтобы уравновесить влияние протестов, поступавших отовсюду, Петион вновь написал директории, что было бы в тысячу раз опаснее помешать готовящемуся празднику, чем дать ему идти своим естественным и мирным ходом.

    Департамент уступил, устав от борьбы, но указал пункт за пунктом, почему и как он уступает. В своём постановлении от 12 апреля он заявлял, что сообщил муниципалитету адресованные ему петиции и предупредил его об опасениях, выраженных множеством граждан. Он напоминал, что по этому предупреждению мэр и его муниципальные чиновники дали ему сведения, способные удовлетворить добрых граждан, доказали ему, что праздник, посвящённый непосредственно свободе, не будет иметь характера публичного торжества, поскольку ни одна установленная власть, ни один войсковой корпус, ни одна часть вооружённой силы не будут присутствовать на нём коллективно; что эти магистраты обещали, сверх того, что ничто не оскорбит ни общественного приличия, ни достоинства граждан свободной нации, ни уважения, должного законам; и что собрание, к которому он даст повод, будет мирным и безоружным. Вследствие этого директория разрешала расклейку письма от 11-го и постановления того же дня, присланных ей мэром; она поручала парижскому муниципалитету продолжать с величайшим вниманием следить за тем, чтобы по случаю собрания, замышляемого на 15-е сего месяца, не произошло ничего, что могло бы оскорбить уважение, должное законам, установленным властям, достоинству и безопасности граждан[22].

    Не медля, муниципалитет разослал шестидесяти батальонам и сорока восьми секциям постановление за подписью Петиона, мэра, и Дежоли, секретаря-делопроизводителя, которым определялись меры порядка, необходимые ввиду праздника. «Муниципальный корпус, — говорилось там, — уведомлённый, что множество граждан, довольных тем, что солдаты Шатовьё находятся в стенах Парижа, должно собраться в будущее воскресенье, чтобы предаться чистым чувствам радости и ликования; убеждённый, что никакой знак принуждения не должен подавлять эти благородные излияния; уверенный, что столь же мудро, сколь и нравственно предоставить народ чувству его достоинства; принимая, кроме того, во внимание, что готовящиеся гражданские увеселения не предписаны никакой установленной властью и что собирающиеся граждане могут, согласно законам, делать это лишь мирно и без оружия, — постановляет: — Ст. 1. Ни один гражданин, если он не находится на службе, не может без законного требования явиться с оружием в будущее воскресенье, 15-го сего месяца; всякий род оружия подпадает под настоящее запрещение. — Ст. 2. Экипажи, за исключением предназначенных для снабжения и очистки Парижа, не могут двигаться в тот же день с десяти часов утра до восьми часов вечера»[23].

    Анархистские газеты добились, таким образом, своего; они, естественно, должны были отпраздновать свою победу удвоенной яростью. Им надлежало поднести народным страстям, сильно возбуждённым жаркой полемикой последних недель, напиток более едкого вкуса, чем обыкновенно. Они этого не преминули сделать. Вот несколько страниц, которые автор «Отца Дюшена» посвятил прославлению триумфа швейцарцев Шатовьё. По одной этой цитате можно судить, до какого пароксизма бешенства и распущенности дошли уже в ту пору ультрареволюционные газетчики.

    «Назло г-же Вето, мы разбили их оковы у неё на глазах, назло ей самой, солдат Шатовьё поведут с триумфом. Мне чудится, я вижу её сквозь жалюзи, как в день праздника Вольтера; вот тогда она зарычит, как тигрица в цепях, оттого что не может упиться нашей кровью.

    Вот они, — воскликнет она, — эти жертвы, вырвавшиеся из моей ярости. Напрасно мой верный Блондине[24] в согласии со своим кузеном Буйе подстроил нансийскую бойню, напрасно обещал мне уморить на колесе всех этих швейцарцев, непокорных моей воле, отказавшихся перерезать народ Парижа, этот народ, который я ненавижу и погибели которого я столько раз напрасно клялась.

    Вот, чёрт возьми, не сомневайтесь, те милые вещи, что вылетят из глотки г-жи Вето, когда она будет созерцать праздник, который мы готовим швейцарцам Шатовьё; но чтобы она лопнула от досады, нам надо превзойти себя в этот день, чёрт возьми! При старом порядке, когда рождался волчонок, в Париже поднималась суматоха, чёрт возьми. Там были только фонтаны уксуса да конские колбасы. Семейство Вето, которое тогда играло народом, хотя он был его господином, его государем, унижало его сколько могло; но, чёрт возьми, народ взял реванш, теперь наш черёд заставить плясать королей.

    Если бы эти храбрые солдаты, а равно французские гвардейцы, не отказались стрелять в народ, нам была бы, чёрт возьми, крышка; Париж был бы разграблен, и г-жа Вето ликовала бы; она ступала бы по пеплу с героем Багателя[25] и с… Полиньяк и считала бы себя на вершине счастья, восклицая: „Здесь был Париж! там было Сент-Антуанское предместье!“ К пикам, чёрт возьми, храбрые санкюлоты, точите их, чтобы истребить аристократов, которые смеют роптать; пусть этот прекрасный день будет последним днём их царства; мы не будем знать покоя, пока не падёт последняя голова аристократа.

    Что до этого Дезиля, из которого аристократия хотела сделать героя, то ложно, чёрт возьми, будто его отправили повидаться с Генрихом IV швейцарцы Шатовьё. Это сделали солдаты, которыми он командовал; нельзя, чёрт возьми, много поставить на то, что он сунулся бы к жерлу пушки, если бы предвидел, что к нему поднесут фитиль; впрочем, чёрт возьми, допустив даже, что этот б… имел мужество бравировать смертью, разве это было за дело народа? Нет, чёрт возьми, напротив, за манекен, которого аристократы зовут своим августейшим господином»[26].

  

  
    VI

    По поводу этого праздника в течение месяца столько говорили в клубах и на площадях, столько покрыли стены афишами, на все лады, в двадцати якобинских газетах, деливших между собой благосклонность ультрареволюционеров, так расхвалили швейцарцев Шатовьё, что все хотели видеть то, что было предметом столь чудовищного шума.

    Устроители праздника, естественно, выбрали воскресенье; в этот день, и особенно в первые погожие весенние дни, праздные массы всегда очень жадны до зрелища, которое ничего им не должно стоить и рассказ о котором и его происшествия составят предмет всех разговоров в течение недели. Программа в том виде, как мы привели её выше, была полностью изменена. Не было более тех живых картин, которые заранее так возмутили друзей общественного приличия; на сей раз их убрали лишь затем, чтобы они вновь появились, более блестящие и более многочисленные, когда торжество анархии будет вполне обеспечено. Зато, чтобы публика ничего не потеряла, сорок человек, которые должны были нести цепи каторжников, были заменены сорока девами, как говорила новая программа.

    В назначенный день друзья и враги якобинцев, праздные и любопытные, молчаливые и огорчённые наблюдатели, пьяные демагоги, горлопаны и крикуны всякого рода назначили друг другу свидание на улицах, по которым должны были пройти триумфаторы, которым назавтра предстояло вновь погрузиться в полнейшую безвестность.

    Кортеж собрался около полудня у Бастилии. Его главными остановками были: Ратуша, где к нему присоединились мэр и множество муниципальных чиновников; Опера, занимавшая тогда зал у ворот Сен-Мартен, чей оркестр, помещённый на эстраде, исполнил хор Свободы и национальный рондо; площадь Людовика XV, где в ряды встали несколько депутатов; и наконец Марсово поле — место, избранное для главной церемонии и народных увеселений.

    Шествие открывала группа, несшая бюсты Вольтера, Руссо, Франклина и Сиднея. Она состояла, как утверждали, из американцев и англичан — без сомнения, тех самых, которые служили статистами Анахарсису Клоотсу в нелепом представлении, устроенном им у решётки Учредительного собрания[27].

    Затем следовали два саркофага, соединённые один с другим лентой, на которой были начертаны слова: «Один Буйе и его сообщники виновны!» На этих саркофагах читались имена национальных гвардейцев или швейцарцев, павших в деле при Нанси. «Мысль великодушная», — говорит г-н Луи Блан[28]. — «Благородное примирение», — восклицает г-н Мишле[29]. Мы же, признаться, гораздо менее восхищаемся этим эпизодом, явно введённым в программу Тальеном и Колло по просьбе Петиона, чтобы сделать воодушевление всеобщим и лишить противников главного довода, который они приводили против триумфа мятежных солдат.

    Далее следовала ватага из восьмидесяти трёх санкюлотов, развевавших знамёна, на каждом из которых читалось название одного из департаментов; представленные таким образом, они придавали якобинской церемонии характер национального праздника. Позади этих санкюлотов теснилось множество граждан и гражданок разных секций[30], окаймлённое двумя рядами безоружных национальных гвардейцев, которые, согласно программе, держали в руке пшеничный колос[31]. Эти колосья были не более зрелы для жатвы, чем те, кто их нёс, — для истинной свободы. Праздник, в котором они участвовали, был в самом деле лишь прологом анархии. Здравомыслящие люди заметили это тотчас; слишком поздно признали это многие из тех, кто рукоплескал шествию всех этих идиллий в действии, изобретённых и превозносимых Эберами, Колло и Робеспьерами.

    Затем несли Книгу Конституции и Скрижаль декларации прав между двумя рядами граждан-солдат. Этим выставлением напоказ вещественной законности прикрывали ответственность муниципальных магистратов, следовавших за изображением основного договора под водительством мэра Парижа. Конечно, эти магистраты, к которым примешалось несколько депутатов, не были облечены в свои знаки отличия, но одно их присутствие показывало, в какое презрение уже впал закон, провозглашаемый неприкосновенным. Представители патриотических обществ, якобинцев, кордельеров шли впереди них, окружали их и, казалось, поглощали их, что ещё не было вполне верно, но чему вскоре предстояло стать истиной.

    За этой длинной вереницей законных и незаконных властей следовал предмет, главным образом предлагаемый восхищению народа, — галера. Ибо в этой ярости ниспровергать всё, что до тех пор чтили, и возвеличивать всё, что презирали, было решено отдать почётное место знаку бесчестия.

    Вокруг этой галеры обвивались, как венок из цветов, по выражению поэтичного Тальена, избранные им сорок дев. За ними шли солдаты Шатовьё. Они были намеренно смешаны с бывшими французскими гвардейцами, которые, чтобы вызвать более горячие изъявления, надели свои старые мундиры и несли знамя, ключи и камни Бастилии.

    Шествие замыкала колесница, которую влекли двадцать четыре белые лошади и которая заканчивалась в форме носа корабля — опять-таки в напоминание о галере. На ней восседала на курульном кресле колоссальная статуя Свободы. Перед ней, как перед древними идолами, курился фимиам. Правой рукой она указывала народу красный колпак; что же держала она в другой? букет пшеничных колосьев? меч закона? нет — палицу[32]! Разве это не было достаточно знаменательно? Под её ногами, по обычаю, было разбито ярмо. Над ней парила Слава, возвещавшая миру: «Франция свободна!»

    Кортеж остановился на Марсовом поле; скопившаяся там толпа зрителей не преминула выразить горячими рукоплесканиями, сколь удовлетворённым почитает она своё любопытство. Скрижаль декларации была возложена на алтарь Отечества; возле неё расставили разные знамёна и эмблемы; колесницу Свободы провезли под звуки музыки вокруг алтаря. Наконец порядок шествия был нарушен, и граждане и гражданки исполнили самые патриотические танцы и фарандолы[33].

  

  
    VII

    Мари-Жозеф Шенье был автором девизов и надписей, представленных взорам толпы; он сочинил стихотворные патриотические хоры, которые пели на разных остановках этой процессии нового рода, предназначенной открыть новый культ — культ распущенности. В то же самое время его брат, Андре Шенье, мстил за поруганный закон в ямбах, где самая кровопролитная ирония соединяется с самой возвышенной поэзией. Так называемый патриотический праздник длился лишь несколько часов; ямбы остались бессмертными и в грядущих веках обильно отомстят за нравственность, разум и справедливость, столь гнусно оскорблённые в тот день Колло д’Эрбуа и его приспешниками. В глазах литераторов и поэтов они напоминают шедевры, завещанные древности Архилохом и Ювеналом; в глазах историка они — восхитительное резюме положения, которое в 1792 году терпели истинные друзья свободы. Это последний крик скорби свободной души, видящей, как исчезают её иллюзии при зареве пожара, зажжённого равной яростью двух крайних партий, на борьбу с которыми она истощила себя.

    Увы! зачем нужно вспоминать, что эти великолепные стихи стоили жизни их автору и что новые тираны мстили, как тираны древности, посылая на смерть осмеявшего их поэта!

    Привет тебе, божественный триумф! входи в наши стены,

    Верни нам тех воинов, что прославлены

    Кровью Дезиля и похоронами

    Стольких убитых французов.

    Никогда ничто столь великое не украшало твоего входа —

    Ни тогда, когда тень Мирабо

    Некогда шествовала к священному своду,

    Где слава даёт гробницу;

    Ни тогда, когда умерший Вольтер и его изгнанный прах

    Вернулись в стены Парижа,

    Победители фанатизма и клеветы,

    Поверженной ниц перед его писаниями.

    Один-единственный день может достичь столь великой славы,

    И этот прекрасный день скоро воссияет:

    Это когда ты поведёшь Журдана в нашу армию[34],

    А Лафайета — на эшафот.

    Какая ярость в Кобленце, какая скорбь для всех тех государей,

    Которые, повсюду бесславя наши законы,

    Возбуждают против нас и наших провинций

    И рабов, и королей!

    Они хотели видеть нас всех добычей безумия;

    Как же должен поникнуть их лоб,

    Меж тем как среди нас — какая гордость, какая радость

    Для друзей добродетели,

    Для всех вас, о смертные, которые ещё краснеете

    И умеете опускать глаза, —

    Видеть, как эшевены, которых чтит набережная Рапе[35],

    Усаживают на лучезарную колесницу

    Тех героев, которых некогда на скамью галер

    Усадил оскорбительный приговор

    И которые зарезали лишь очень немногих наших братьев

    И украли лишь очень немного денег!

    Что же вы медлите, гармонические Орфеи?

    Если некогда над могилой персов

    Пиндар и Эсхил воздвигали трофеи,

    То ныне нужны более благородные звуки.

    Сорок убийц, любимцев Робеспьера,

    Вот-вот вознесутся на наши алтари.

    Изящные искусства, оживляющие и холст, и камень,

    Спешите, обессмертьте

    Великого Колло-д’Эрбуа, его гельветических клиентов,

    Этот лоб, который дают героям

    Добродетель, таверна и подмога пик;

    Населите небо новыми светилами.

    О вы, дети Евдокса, Гиппарха и Евклида,

    Это вы белокурые волосы,

    Павшие с чела робкой королевы,

    Сплели в небесные огни;

    Это вы счастливый корабль первых аргонавтов

    Ещё носите в лазури небес;

    Заставьте Атласа стонать под более благородными гостями,

    Подобно им владыками морей,

    Пусть ночь украсит свои паруса их именами,

    И пусть кормчий в беде

    Призывает в их галере, украшении небес,

    Швейцарцев Колло д’Эрбуа.

  

  
    VIII

    Праздник швейцарцев Шатовьё доказал всем друзьям порядка и Конституции, сколь мало слушают их голос, когда они проповедуют уважение к законам, и сколь глубока уже бездна, вырытая под их ногами якобинцами и их сеидами; они, однако, захотели попытаться вновь привлечь к себе это переменчивое парижское население, которое, думали они, последовало за их противниками лишь из любопытства. Они искали случая и нашли его в устройстве погребального праздника в честь Симоно, мэра Этампа, умершего жертвой своей преданности закону.

    В первые месяцы 1792 года во многих местностях близ Парижа вспыхнули волнения, порождённые дороговизной хлеба. В Этампе они были гораздо серьёзнее, чем где-либо ещё. 3 марта вооружённые люди с самого утра обходили окрестные деревни и, сопровождаемые толпой, обманутой ложными слухами, под звуки тревоги и набата врывались на Рыночную площадь, с яростью требуя, чтобы хлеб был таксирован ниже рыночной цены. Мэр, Жак-Гийом Симоно, тщетно пытается дать отпор этим неистовым и вернуть их к порядку; его спокойные и доброжелательные слова заглушаются свистом; ему отвечают лишь одним криком: «Таксу! таксу!»

    После семи часов бесполезных переговоров Симоно решается призвать вооружённую силу. Он возвращается на площадь в сопровождении восьмидесяти солдат 18-го кавалерийского полка.

    — Хотите ли вы таксировать хлеб? — кричит чернь.

    — Я не могу, — отвечает магистрат, — закон мне этого не дозволяет.

    На его грудь направляют ружья, сзади на него сыплются палочные удары. Он оборачивается; солдаты его эскорта покидают его.

    — Ко мне, друзья! — тщетно кричит он; тщетно хватает за узду лошадей двух кавалеристов: те вырываются из его хватки ударами сабли и бегут к своим товарищам. Несчастный Симоно падает под окованными железом палками, под пулями убийц.

    Главные зачинщики мятежа разряжают свои ружья в бездыханный труп героического магистрата, пляшут вокруг него, или, вернее, на нём, и выходят из Этампа с барабанным боем, крича: «Да здравствует нация!»[36]

    Как только это печальное событие стало известно в Париже, конституционалисты и, быть может, ещё более якобинцы разразились изъявлениями сочувствия мужественному поведению магистрата, только что погибшего жертвой своего долга.

    Симоно был искренним другом революции; при возникновении общества он был внесён в список Друзей Конституции. Якобинцы, как все последователи новой религии, искали мучеников; поэтому они должны были радоваться, что магистрат, которого они могли считать своим, умер, желая заставить уважать тот самый закон, в попрании которого их противники так часто упрекали их. Поэтому они поспешили написать сыну Симоно официальное письмо с соболезнованиями:

    «Друзья Конституции, — говорилось в нём[37], — живо разделяют вашу справедливую скорбь; они находят ей смягчение лишь в мысли, что для них почётно было числить вашего отца среди членов, составляющих их патриотическое общество. О, если бы нам удалось внести утешение в вашу душу, представив вам героическую добродетель виновника ваших дней как образец для всех, кто пойдёт после него на поприще общественных должностей, и как основание непреходящей славы для его имени, которое оставит в вашей памяти воспоминание, способное во все времена смягчать горечь ваших сожалений!»

    Симоно заслуживал этих похвал: он не только храбро встретил смерть, требуя повиновения закону, но ещё и, чтобы употребить лишь законную вооружённую силу, пренебрёг окружением из верных и преданных друзей, хотя мог бы это сделать, если бы магистрат не заставил совершенно забыть человека. В самом деле, в своих кожевенных мастерских он занимал более шестидесяти рабочих, любивших его как отца, и с первого же мгновения мятежа он взял с них обещание, что ни один из них не появится в течение всего дня на Рыночной площади[38].

    Он предпочёл призвать лишь военных из старых армейских корпусов; но, как мы уже замечали, эти военные часто были лишь жалкими наёмниками, для которых слова «закон» и «законность» не имели смысла. Поэтому они, как мы видели, подло покинули мэра и, не истратив ни одного патрона, дали ему погибнуть под ударами убийц.

    Национальное собрание также пожелало принести дань уважения памяти магистрата, умершего за защиту закона; 18 марта по докладу Жана Дебри, прочитанному от имени Комитета народного просвещения, оно постановило воздать Симоно погребальные почести. В силу этого закона на рынке Этампа должна была быть воздвигнута пирамида с тремя надписями: на первой грани — «Гийом Симоно, мэр Этампа, умер 3 марта 1792 года»; на второй — «Французская нация памяти магистрата, умершего за закон. Декрет от 18 марта 1792 года»; на третьей — «Вы можете убить меня, но я умру на своём посту» — последние слова, произнесённые несчастным магистратом[39].

    Комитет народного просвещения предложил назначить денежное возмещение в качестве национального дара детям Симоно. Но его вдова, выказавшая во всех этих обстоятельствах добродетели римской матроны, написала председателю Собрания письмо, в котором, благодаря представителей нации за их благосклонность к её семье, отказывалась принять предложенную ей сумму. «Общественное достояние должно быть сберегаемо, — говорила она, — для тех, кто не имеет средств. Мои дети сочли бы, что оскорбляют память своего добродетельного отца, если бы не удовольствовались памятником, который будет ему воздвигнут». Это письмо вызвало самые горячие рукоплескания, и было решено, что оно будет добавлено к надписям, которые надлежало поместить на колонне рынка Этампа[40].

  

  
    IX

    Шум, вызванный приготовлениями к празднику Шатовьё, на мгновение заставил забыть этампского мэра; но тотчас после триумфа нансийских мятежников конституционалисты занялись устройством церемонии в честь мученика закона.

    В воскресенье 6 мая депутация парижской национальной гвардии является к решётке Собрания; оратор, Жорж д’Эпине, кладёт на стол петицию, покрытую 836 подписями, в которой испрашивается, чтобы памяти Симоно были возданы публичные почести. Его речь — непрестанный призыв к уважению закона — содержит довольно прозрачные намёки на недавний триумф демагогии и неповиновения. Левая не осмеливается их подхватывать, и уже один из её обычных органов, Лакруа, сам предлагает, чтобы петиция национальной гвардии была немедленно превращена в предложение, поставлена на голосование и принята. Тюрио, который, как мы увидим, до конца Законодательного собрания будет играть роль глашатая парижского муниципалитета[41], настаивает, чтобы почести, которые надлежит воздать манам этампского мэра, были декретированы не по петиции нескольких частных лиц, а по коллективному ходатайству общинных властей, которые в тот же день должны явиться представить его к решётке Собрания. Последнее отказывается откладывать своё решение, и Тюрио, видя, что не может добиться принятия своего первоначального предложения, сводит его к следующему: 1) праздник в честь Симоно будет сделан общим для всех граждан, умерших, защищая закон; 2) он будет отпразднован от имени французской нации. Лишь эта последняя часть предложения Тюрио встречает поддержку; Собрание постановляет, что праздник в честь этампского мэра станет национальным праздником и что его Комитет народного просвещения как можно скорее составит его программу.

    Комитет не терял времени. На заседании 12 мая Катрмер явился от его имени и с большой ясностью изложил нравственный характер замышляемой церемонии.

    «Живое и глубокое чувство, с которым Национальное собрание, — сказал он, — встретило петицию парижских граждан, должно было доказать, что в этой гражданской церемонии оно видит нечто большее, чем праздник, которым надобно распорядиться, и даже большее, чем воздаяние, должное памяти добродетельного гражданина. Все друзья порядка ощутили отголосок этого порыва Национального собрания, и такова, господа, природа вашего положения, таково величие власти, которое великодушное собрание оказывает на все движения обширной империи, что ваш декрет есть призыв к порядку, более могущественный, осмелюсь сказать, нежели самые грозные законы. Ваш голос отозвался в глубине всех сердец. Все добрые граждане вас услышали. Понимая высокую важность публичных праздников в демократии и полагая, что если праздники свободы полезны, то праздники закона не менее того, комитет рассудил, что поскольку закон, самой почтенной опорой которого является муниципальная магистратура, был столь возмутительно поруган убийством одного из его служителей, то один лишь закон должен разделить торжество несчастного этампского мэра»[42].

    Эти мысли были живо одобрены большей частью Собрания. В самом деле, невозможно было напасть на принципы, во имя которых говорил Катрмер. Но за два месяца якобинцы и их друзья сильно переменили чувства к несчастному Симоно: они уже не заботились о чествовании этого мученика закона с тех пор, как у них оспаривали монополию его культа. Мы только что видели, как они старались присвоить себе славу, связанную с памятью мужественного магистрата, затем пытались сделать праздник, предложенный в его воспоминание, общим для всех граждан, умерших за три года при защите закона. Сейчас мы услышим, как они с невероятной мелочностью рассуждают о том, во что может обойтись церемония. Скоро мы увидим, как они оскорбляют гроб человека, чью память они курили фимиамом, а немного времени спустя заставят воздавать торжественные почести его убийцам. Вернёмся к заседанию 12 мая, ибо мы ещё лишь в начале этого дерзкого отступничества. Декрет, представленный Катрмером, казалось, должен был пройти единогласно. Однако он вызывает странные замечания, достаточно свидетельствующие обо всём недоброжелательстве левой.

    «Самые простые праздники, — говорит Ласурс, — те, что более всего подходят свободной нации; поэтому я требую, чтобы на расходы по этому празднику было употреблено не более шести тысяч ливров».

    Шабо идёт дальше: он требует отсрочки всякого обсуждения и напечатания доклада, чтобы каждый из депутатов имел время зрело рассмотреть и обсудить его. Это предложение вызывает ропот, устраняется предварительным вопросом, и первые четыре статьи декрета принимаются. Но после чтения пятой, где говорилось, что кортеж составит национальная гвардия с установленными властями, Альбитт восклицает: «Кортеж должен состоять из народа; допустить одну лишь национальную гвардию значило бы придать церемонии вид праздника красного знамени».

    Катрмер отвечает: «Предмет праздника — напомнить об уважении, должном закону; поэтому комитет рассудил, что подобает составить кортеж из граждан, обязанных поддерживать и исполнять законы».

    Поправка Альбитта устраняется, как и поправка Шабо, и наконец декрет принимается в следующих выражениях:

    «...Принимая во внимание, что вся нация оскорблена, когда закон оскорблён в лице магистрата народа!

    Принимая, кроме того, во внимание, что Поле Федерации, получившее от всех французов присягу закону и по своему назначению принадлежащее всей империи, есть место, наиболее пригодное для того, чтобы сделать подлинно национальным поклонение, которое представители народа решили воздать закону...

    Ст. 1. Национальная церемония, посвящённая уважению к закону, почтит память Жака-Гийома Симоно, умершего 3 марта 1792 года жертвой своей преданности отечеству.

    Ст. 2. Расходы по этой церемонии будут оплачены из общественной казны; сумма не может превышать шести тысяч ливров.

    Ст. 3. Исполнительная власть распорядится открыть и приготовить Поле Федерации для торжества, которое должно состояться там в первое воскресенье июня.

    Ст. 4. Национальное собрание будет присутствовать на нём в лице депутации из семидесяти двух своих членов.

    Ст. 5. Кортеж будет составлен из магистратов, назначенных народом, различных публичных должностных лиц и национальной гвардии.

    Ст. 6. Шарф этампского мэра будет подвешен под сводами французского Пантеона.

    Ст. 7. Прокурор общины Этампа, г-н Бланше, гражданин этого города, раненный при защите закона, и семья Жака-Гийома Симоно будут приглашены на эту церемонию».

  

  
    X

    Демагоги были в ярости. Чтобы насытить свою ненависть к устроителям праздника Закона, они без колебаний попытались запятнать память мужественного магистрата, которого недавно превозносили, и с омерзительной наглостью внушать, будто этампский мэр был виновен, прежде чем стать жертвой[43].

    Они подстроили петицию, подписанную примерно сорока гражданами Мошана и других общин близ Этампа, в которой у Национального собрания требовали прекратить преследования, направленные против убийц Симоно, и «возвратить отечеству полезных граждан»[44]. Эта петиция показалась столь мало достойной внимания и даже столь постыдной для тех, кто её подписал, что Собрание не удостоило упомянуть её в протоколе своего заседания и ни «Монитёр», ни «Журналь де Деба и Декре» её не воспроизвели. Но Робеспьер дал ей приют в своей новой газете, которую он называл, вероятно, в насмешку, «Защитником Конституции»; она занимает там не менее шести столбцов. Впрочем, этот документ исходил не от очевидцев фактов, которые брались исправить, поскольку просители начинали с заявления, что не принимали никакого участия в «злополучном деле Этампа». Они опирались на авторитет некоего Пьера Доливье, присягнувшего священника и выборщика, которого якобинцы, очевидно, выбрали составителем и комментатором самого лживого из рассказов. Признавалось, правда, что закон был нарушен и что было совершено преступление; только это преступление старались объяснить отчаянием населения, борющегося с голодом, и несвоевременной строгостью мэра, который был прямо заинтересован, как скупщик, в поддержании высокой цены на хлеб[45].

    Предлог для очернения праздника Закона был найден, оставалось лишь его использовать; Робеспьер и его друзья этого не упустили. Будущий творец драконовских законов, которыми Конвент карал смертью малейшие нарушения своих декретов, малейшее посягательство на свою власть, громоздит в своей газете софизм на софизм, ложь на ложь, клевету на клевету и приправляет свои тягучие доводы против празднования праздника Закона низкой лестью по адресу того, что он называл народом.

    «Даже если бы события в Этампе не были извращены, — писал он, — следует признать, что предмет праздника, о котором мы говорим, от этого не был бы выбран удачнее. Цель публичных праздников не в том, чтобы клеймить народ, увековечивая память о его заблуждениях, и доставлять пищу вероломным декламациям врагов свободы. Мэр, развернувший знамя смерти против избравших его граждан в одном из движений, причиной которых было беспокойство народа о своём пропитании, есть гражданин, самое большее, быть может, почтенный; но какую бы скорбь ни внушало нарушение закона, всегда будет трудно сделать из него трогательного героя».

    Робеспьер, которому однажды предстояло изобрести праздник Верховного существа, восстаёт далее против готовящейся церемонии и в том напыщенном стиле, который некоторые историки неведомо почему находили удовольствие превозносить, выдвигает тот принцип, что национальные праздники вообще антинародны и что с того момента, как законная власть выступает инициатором публичной церемонии, эта церемония уже тем самым есть посягательство на верховную власть народа.

    Предоставим ему самому развить эту странную теорию:

    «Национальные праздники и публичные почести несут на себе отпечаток правительства, которое их устраивает. В свободных государствах, где народ суверенен, их единственной целью должно быть чествование его, воспитание душ граждан для добродетели, то есть для любви к отечеству и свободе. Публичные почести могут быть с достоинством присуждаемы лишь самим народом… Если понятно, что в обширной империи власть издавать законы от имени народа должна быть доверена представителям, то, без сомнения, нельзя понять, чтобы кто-либо мог ценить и порицать, любить или ненавидеть, радоваться или печалиться за народ. Публичные почести, как и национальные праздники, суть роскошь свободы; ничто не обязывает народ передавать заботу об их присуждении… более того, в руках магистратов это учреждение может лишь выродиться. Учредительное собрание было право, постановив, что почести великим людям могут быть воздаваемы лишь через два года после их смерти, но оно поступило бы ещё лучше, если бы отказало Законодательному корпусу и всякой установленной власти в праве их присуждать, ибо в деле гения и гражданственности НАРОД НЕПОГРЕШИМ, тогда как всякий другой, кроме него, подвержен великим заблуждениям»[46].

    Вопреки Робеспьеру и его фанатикам, праздник состоялся в назначенный день, в первое воскресенье июня. Национальное собрание присутствовало на нём[47]. Все парижские власти — департамент, муниципалитет — явились туда, равно как и национальная гвардия. Что до народных масс, глубоко обработанных якобинцами, то они смотрели на проходивший кортеж, но не присоединялись к нему. Законные надписи, заменившие на знамёнах двусмысленные девизы праздника Шатовьё, не вызвали никакого воодушевления. Якобинские газеты постарались выставить как угрозу появление Закона с обнажённым мечом в руке, как будто Свобода с палицей не была ещё оскорбительнее для тех, кого будущие террористы выдавали за её врагов. Заметили, или, вернее, заставили заметить картину, изображавшую Симоно убитым пиками, тогда как он был убит ружейными выстрелами, штыками и окованными железом палками[48]. Слова «свобода, равенство, собственность», заменившие слова «свобода, равенство, братство», блиставшие на пьедесталах статуй, пронесённых на празднике Шатовьё, были теми же газетами объявлены реакционными[49]. Вот, впрочем, в каких выражениях Робеспьер дал отчёт об этой церемонии в своём «Защитнике Конституции»; этого печального ритора столь часто изображали непреклонным другом закона, что полезно показать: он никогда не уважал иных декретов, кроме изданных по его собственному внушению, и исповедовал пылкий культ законности лишь тогда, когда мог призывать её для сокрушения своих врагов:

    «Судьи, администраторы, мэры, муниципалы, установленные власти фигурировали на этой церемонии почти одни; следовательно, это не было национальным праздником, это был праздник публичных должностных лиц. Народ был ни при чём во всём этом. Как это шествие муниципальных корпусов, административных и судебных корпусов воспроизводит образ старого порядка! Штыки, мечи, мундиры — что за украшения для праздника свободной нации! Что сказать об этих угрожающих девизах, которые повсюду представляли Закон разгневанным; где слова „свобода“, „собственность“ появляются лишь один раз, чтобы нельзя было сказать, будто они были формально изгнаны, но только после имени закона, как будто закон есть нечто без свободы, без собственности, ради которых он установлен? Что сказать об этом мече, который из-за этампского мэра, казалось, угрожал великому народу, во всех кризисах Революции выказывавшему умеренность, равную его силе и мужеству?

    Каким достойным жалости казалось это шарлатанство истинным друзьям закона, когда они размышляли, что до сего момента этот меч, страшный лишь для слабых, всегда щадил головы великих преступников! Поэтому невозмутимое молчание, глубокое равнодушие публики возвещали, что она считает себя совершенно чуждой этому празднику. Правда, те, кого называют присутствующими, которые во всяком другом случае сочли бы имя Симоно слишком плебейским, чтобы удостоиться такого прославления, казалось, рукоплескали апофеозу, который они рассматривали как ответный удар на праздник свободы солдат Шатовьё». («Защитник Конституции», № IV.)

    Все действительно мысленно проводили параллель между двумя праздниками, и много горьких размышлений должно было породить это сравнение в душе всякого, кто сохранил культ истинной свободы и уважение к законам. На первом из этих праздников видели, как демагоги прославляли презрение к Конституции и воинской дисциплине как гражданские добродетели, достойные всеобщего восхищения, и обожествляли под клики невежественной толпы то, что до тех пор считалось самым позорным, — колпак и весло каторжника. На втором — видели, как все власти, порождённые новым порядком вещей, уныло и одиноко водили статую Закона среди равнодушных масс, которые, казалось, присутствовали при погребальном шествии той самой Конституции, которой восемь месяцев назад, увы, был выдан патент на бессмертие.

  

  
    Примечания:

    [1] «Неосторожная слабость, — говорит по этому поводу сам г-н Луи Блан («История Революции»), — первый удар, нанесённый дисциплине, которая умирает, если хоть на миг перестаёт быть подавляющей и неумолимой».

    [2] «Декрет 6-го числа был провозглашён, — говорит г-н Луи Блан, — но дисциплина была бесповоротно уничтожена».

    [3] Доклад, сделанный Майлем 22 декабря 1791 года в Законодательном собрании, через восемнадцать месяцев после нансийских событий, признаёт, что швейцарцы Шатовьё были мятежниками против закона, что они были виновны, но что они были увлечены, и заключает предложением, чтобы Собрание испросило для них помилование у офицеров полков Кастеллы и Вижье, которые их осудили («Монитёр» 1791 г., с. 1505). Майль не может быть заподозрен в этом случае, поскольку он был членом общества якобинцев, заседал на крайней левой Законодательного собрания и позднее стал членом Конвента и цареубийцей.

    Язык демагогов совершенно переменился. В декабре 1791 года швейцарцы Шатовьё были «виновными, но введёнными в заблуждение», а в марте 1792 года — героями и мучениками. Но на другой день после их триумфа ими больше не занимались. Комедия была сыграна!

    [4] «Монитёр» 1791 г., с. 1504.

    [5] «Швейцарец из Шатовьё», пьеса в двух действиях Дорвиньи, представленная на театре Мольера; «Брак Розетты, или Продолжение Швейцарца из Шатовьё» и др.

    [6] Ради исторической точности мы вынуждены заимствовать сами выражения Тальена, хотя их французский язык более чем сомнителен.

    [7] Статуя Людовика XIV стояла тогда на Вандомской площади, а статуя Людовика XV — на площади его имени.

    [8] В конце настоящего тома, примечание IV, мы приводим полный текст этой любопытной программы, датированной 23 марта 1792 года.

    [9] См. все документы этой полемики в «Парламентской истории», т. XIV, с. 62–65.

    [10] Простаки, напротив, поддавались буколическим нежностям, которые расточал чувствительный комедиант; так, Лекуэнт-Пюираво восклицал 10 июля с трибуны Национального собрания:

    «Есть ли такой департамент, такой город, такой кантон, где имя г-на Колло-д’Эрбуа не было бы известно и любимо?»

    Бротто скоро узнали, кто угадал верно — Андре Шенье или Лекуэнт-Пюираво.

    [11] См. «Монитёр» от 10 апреля.

    [12] «Парламентская история», т. XIV, с. 72.

    [13] «Друг народа», № 637.

    [14] Сторонники праздника утверждали, будто швейцарцы Шатовьё отказались в июле 1789 года стрелять в народ. Этот полк, как и несколько других, стоял лагерем на Марсовом поле и не имел случая отказываться от приказов, которых ему не отдавали; но в 1792 году якобинцам это было безразлично: нужды обстоятельств требовали, чтобы швейцарцы Шатовьё были представлены как жертвы своей преданности делу народа.

    [15] Журнал клуба якобинцев, № 173.

    [16] Петион, «Письмо к Дюпону де Немуру».

    [17] Покидая трибуну, генерал Гувьон вышел из зала с той стороны, откуда раздалось оскорбительное слово; я поспешил проводить его; в те немногие мгновения, что мы оставались вместе на террасе Фельянов, Гувьон сказал мне: «Ноги моей больше не будет в этом зале». Он вернулся домой, и, когда я пришёл к нему после заседания, он уже отправил председателю прошение об отставке. «Я подожду двадцать четыре часа, — сказал он мне, — того, кого я назвал трусом, а завтра вечером уеду в армию. Там, без сомнения, я найду славный конец всему этому». Я не мог убедить его отказаться от своего намерения; и несколько дней спустя на передовых постах авангарда генерала Лафайета храбрый Гувьон пал, сражённый первым неприятельским ядром. («Воспоминания Матьё Дюма», т. II, с. 130.)

    [18] «Журналь де Деба и Декре», с. 102.

    [19] «Журналь де Деба и Декре», с. 102.

    [20] «Монитёр» и «Журналь де Деба и Декре», заседание 9 апреля 1792 года.

    [21] Письмо Дюпона де Немура к Петиону. Следует прочесть в «Парламентской истории» Бюше и Ру это столь примечательное письмо, где находится следующее прекрасное определение народа:

    «Вы говорите, сударь, что этот праздник даётся народом. Что называете вы народом? Разве вы своей властью воссоздали сословия, навсегда уничтоженные Конституцией? Разве есть во Франции иной народ, кроме совокупности добрых граждан? Разве есть у него иной способ выражать свою волю, кроме органа своих представителей? Разве может он в представительном правлении удерживать власть, которую им доверил? Вне Национального собрания существуют лишь отдельные лица, которые имеют право высказываться только посредством петиций. Народ суверенен, когда избирает; он пользуется своей суверенностью, когда его представители издают декреты».

    Нашлись, однако, роялисты, достаточно безумные, чтобы искать в этой мужественной филиппике Дюпона де Немура предлог упрекнуть его и его друзей в том, что они являются косвенными виновниками всех беспорядков 1792 года, и это лишь потому, что они одобряли революцию 1789 года. Так, когда конституционалисты брали на себя защиту порядка и закона, они оказывались мишенью нападок и злопамятства писателей, выдававших себя за единственных и исключительных друзей короля и королевской власти. Именно такими смешными и несвоевременными упрёками губят дела, которые хотят защищать.

    Следует также прочесть вслед за этим письмом Дюпона де Немура ответ, который Петион опубликовал после события («Парламентская история», т. XIV, с. 90–102). Этот отрывок даёт совершенное представление об этом человеке, который кадил самому себе с наивным самодовольством, который в каждой своей фразе объявлял себя образцовым магистратом, искусным, предусмотрительным и красноречивым администратором. Нельзя не изучать этот тип провинциального адвоката, опьянённого своими успехами в шартрском суде, своими победами в салонах и будуарах своего маленького городка, и который, внезапно перенесённый на более обширную сцену, мнит себя предназначенным играть одновременно роль Лозена, Сюлли и Гиза. Но лучше всего может дать точное представление о его невероятной самонадеянности рассказ, оставленный им о возвращении из Варенна, — один из самых любопытных документов, какие встретились нам при разысканиях; мы приводим его в конце настоящего тома, примечание V. Тщеславный и смешной муниципальный чиновник намекает, что эта святая, которую называли госпожой Елизаветой, хотела соблазнить его и сыграть с ним роль Цирцеи; он говорит об этой столь чистой и столь целомудренной женщине в выражениях, которые можно счесть заимствованными из самых эротических мест «Новой Элоизы».

    [22] Постановление за подписью: Ларошфуко, председатель; Блондель, секретарь. — Приведено полностью в «Парламентской истории», т. XIV, с. 108–110.

    [23] Постановление, приведённое на с. 102–104 тома XIV «Парламентской истории».

    [24] «Блондине» означает Лафайета. Гнусный пасквилянт по своей прихоти коверкает и искажает самые очевидные факты; он предполагает здесь, будто королева и Лафайет действовали заодно, тогда как, напротив, до последнего дня королева отвергала опору, предлагаемую ей генералом, и сама расстраивала проекты, которые он составлял для её спасения.

    [25] Эбер любил давать это прозвище графу д’Артуа.

    [26] См. номера 120 и 133 «Отца Дюшена». Г-н Луи Блан приводит в своей «Истории Революции» (т. VI, с. 314) выдержку из этих же статей и клеймит по этому случаю гнусного Эбера и его грязную газету, которую, по его словам, «приходится иногда цитировать, чтобы быть справедливым, несмотря на испытываемое отвращение».

    [27] По-видимому, Клоотс хотел повторить тот же парад перед Законодательным собранием. Мы нашли следующее письмо, которое превосходно рисует этого человека и доказывает его безумие. И однако же тогдашняя Франция приняла его всерьёз, поскольку два департамента (Сона-и-Луара и Уаза) несколько месяцев спустя назначили его своим представителем в Национальном конвенте.

    «В ГЛАВНЫЙ ГОРОД ЗЕМНОГО ШАРА, 24 АПРЕЛЯ IV ГОДА.

    Законодатели,

    Дело идёт о свободе человеческого рода; позвольте его оратору предстать перед вами: я буду немногословен, ибо настало время говорить.

    АНАХАРСИС КЛООТС, оратор человеческого рода».

    [28] Том VI, с. 316.

    [29] Том III, с. 417.

    [30] «Журналь универсаль», № 178.

    [31] «Революсьон де Пари», № 144.

    [32] «Журналь универсаль».

    [33] Сравните отчёты «Журналь универсаль», «Патриот франсе», № 981, и «Революсьон де Пари».

    «Радостные танцы, — говорит г-н Мишле по поводу этого праздника, — были причастны пылу древних празднеств, где раб впервые опьянялся свободой; братья обнимали братьев, и, по французскому нраву, братство с сёстрами было ещё нежнее». Мы оставляем на ответственности г-на Мишле это последнее суждение.

    [34] Здесь речь идёт о Журдане Головорезе, предводителе убийц Ледника в Авиньоне. Мы собрали в конце настоящего тома, примечание VI, различные документы, касающиеся этого знаменитого лица, которое не менее, чем его преступления, стихи Шенье обрекли на вечный позор. Там будет видно, что Журдан получил справедливое возмездие из рук тех самых, кто разделял или подражал его преступлениям и кто счёл дурным, что позднее он стал вором и взяточником после того, как был убийцей и палачом. Это, по-видимому, было сочтено нарушением достоинства Революционным трибуналом, который поспешил приговорить к смерти этого бывшего командира жандармерии; ибо демагоги не постыдились доверить этому негодяю столь грозные обязанности. Его патент, найденный нами, датирован 9 февраля 1793 года.

    [35] В один из дней, предшествовавших празднику Шатовьё, Петион обедал на набережной Рапе, по его словам, лишь с муниципальными чиновниками; по утверждению Дюпона де Немура и Андре Шенье — с якобинскими заправилами.

    [36] «Монитёр» от 9 марта.

    [37] «Монитёр» от 16 марта.

    [38] «Монитёр» от 9 марта.

    [39] «Монитёр» от 19 марта.

    Этот памятник, который должен был закрепить смерть, столь достойную памяти, так и не был воздвигнут. Это упущение давно следовало бы исправить. Однако с некоторых пор имя Симоно дано улице, возле которой мужественный магистрат пал под ударами своих убийц.

    Вот копия свидетельства о смерти Симоно, снятая нами с регистров гражданского состояния Этампа:

    «В 1792 году, 4 марта, было погребено на кладбище сего прихода мною, нижеподписавшимся кюре, тело г-на Жака-Гийома Симоно, негоцианта и мэра сего города, лет примерно пятидесяти одного от роду, скончавшегося накануне, во время хлебного рынка сего города, на почётном ложе, во главе отряда 18-го полка, бывшего Беррийского, стоявшего в сем городе, и бригады национальной жандармерии сказанного города, в критическую минуту и при попытке заставить исполнять закон».

    [40] «Монитёр» от 1 апреля.

    [41] Тюрио был одним из выборщиков 1789 года; он играл важную роль в день взятия Бастилии и с тех пор сохранял близкие отношения с Ратушей.

    [42] Доклад Катрмера целиком находится в «Журналь де Деба и Декре», с. 206–208, № 220.

    [43] Робеспьер, «Защитник Конституции», № 4.

    [44] Подлинные выражения петиции.

    [45] Эта петиция и статья, которой Робеспьер её предварил, приведены полностью в томе XIV «Парламентской истории», с. 270–277.

    [46] «Защитник Конституции», № 4.

    [47] См. «Монитёр», «Журналь де Деба и Декре».

    [48] См. описание праздника в «Революсьон де Пари», № 152. «Монитёр» говорит, что он состоялся, но не удостаивает его более пространным упоминанием.

    [49] История до сих пор умалчивала о том, какой ход получило судопроизводство против убийц Симоно, и о невероятном снисхождении, мы могли бы сказать — о дерзком апофеозе, предметом которого эти убийцы стали несколько месяцев спустя. Мы отыскали полное досье этого судопроизводства. Мы даём его разбор в конце настоящего тома, примечание VII. Там будет видно, что, вопреки утверждениям неофициальных защитников, которых убийцы этампского мэра нашли в Робеспьере и в присягнувшем священнике и выборщике из Мошана, суд присяжных департамента Сена-и-Уаза признал виновных среди лиц, преданных ему по поводу этого преступления (июль 1792 года). На основании его вердикта было вынесено два смертных приговора и восемь приговоров к исправительным наказаниям. Но два месяца спустя, как доказывают другие документы, которые мы также отыскали, осуждённые были освобождены и представлены Законодательному собранию как «два несчастных преследуемых патриота»; осуждавший их приговор был растоптан ногами и предан публичному осмеянию. Вдова Симоно осталась одна с требованием, чтобы маны её супруга были отмщены; но голос, который у неё хватило мужества возвысить через несколько дней после того, как трон Людовика XVI рухнул под гром пушек 10 августа, не был услышан, и в святилище законов никто не осмелился протестовать против безнаказанности, которую сентябрьские убийцы своей частной властью обеспечили тем, кто на несколько месяцев опередил их на поприще убийства и грабежа.

  

  
    I

    Уже три месяца у власти находилось жирондистское министерство, и благодаря его по меньшей мере молчаливому попустительству Законодательное собрание продолжало подрывать последние основания трона. 29 мая, после оживлённого обсуждения, оно проголосовало за роспуск конституционной гвардии короля и отправило её командующего, герцога де Бриссака, в Орлеан, вслед за министром Делессаром[1].

    Этот декрет вызвал огромную радость среди якобинцев и их приверженцев; вечером они толпами устремились к залу манежа, чтобы, по их словам, принести своё почтение законодателям, но также и для того, чтобы окрестности Тюильри огласились мотивом «Ça ira» — тем знаменитым мотивом, который, как говорил по этому случаю мэр Парижа, радует патриотов и заставляет трепетать их врагов[2].

    Собрание опасалось, что двор вздумает сопротивляться, и по предложению своего Комитета надзора ещё 28-го постановило заседать непрерывно; но вскоре оно успокоилось: почти одновременно оно узнало, что король утвердил декрет, что г-н де Бриссак арестован и что роспуск совершился мирно. Поэтому, когда Петион объявил, что более нечего опасаться, непрерывное заседание было прекращено вечером 31-го[3].

    Утвердив декрет от 29-го, Людовик XVI полностью обезоружил себя; но этого было мало тем, кто замыслил подчинить его страхом народных движений и поработить воле якобинцев. Серван, сменивший Деграва в военном министерстве и примкнувший к партии Ролана против Дюмурье, явился 4 июня в Собрание, не предупредив об этом ни короля, ни своих коллег, и предложил образовать под стенами Парижа лагерь из двадцати тысяч федератов.

    Собрание благосклонно встретило эту мысль и передало предложение Сервана, превращённое Мерленом в предложение с места, в Военный комитет для немедленного доклада.

    Уже 6-го, несмотря на противодействие правой, требовавшей ответить предварительным вопросом на министерское предложение, сделанное столь необычным образом, оно проголосовало декрет из семи статей, которым учреждался лагерь из двадцати тысяч федератов, набираемых по всей Франции из расчёта пять человек на кантон, предписывалась немедленная отправка к границам всех линейных войск, находившихся в тот момент в столице, и назначалось собрание этих двадцати тысяч добровольцев к 14 июля для образования новой федерации и для того, как говорилось в декрете, чтобы «теснее связать узы братства между департаментами и Парижем».

    Предложение Сервана и одобрительное голосование Собрания послужили в совете министров сигналом к самым ожесточённым взаимным упрёкам. Ссора между Дюмурье и Серваном разгорелась до того, что оба схватились за эфесы шпаг, и, не будь короля, пролилась бы кровь.

    Волнение было очень велико и в среде парижской национальной гвардии. Некоторые фразы речи Сервана показались конституционалистам весьма неприличными: министр, казалось, ставил под сомнение усердие национальной гвардии и даже выказывал к ней недоверие[4].

    Поэтому уже 8 и 9 июня депутации различных батальонов являются к решётке Собрания, жалуются на эту несправедливую атаку, заявляют о своей преданности свободе и отечеству и требуют отмены декрета. Но монтаньяры[5] меняют батареи и переносят спор с самого декрета на петицию, которую, по их утверждению, штаб национальной гвардии распространяет по всем батальонам и которая покрыта подписями, по большей части вырванными обманом и насилием, часто даже у женщин и детей.

    В течение нескольких заседаний Собрание занято лишь тем, что выслушивает взаимные обвинения, которыми обмениваются у решётки сторонники петиции и те, кто приходит её обличать. С каждым днём Гора отвоёвывает почву; в начале заседания 10 июня ей удаётся добиться изгнания как клеветников тех петиционеров, которые слишком живо выразили всё негодование, внушаемое им тем, каким образом декрет о лагере был вырван у воодушевления представителей, и не слишком доброжелательными намёками военного министра по адресу парижской национальной гвардии. Тщетно Дюмолар восклицает: «С каких пор министры стали ковчегами завета, к которым нельзя прикоснуться, не будучи поражённым смертью? Эта петиция облечена в конституционные формы; вы оказали почести заседания солдатам Шатовьё; не вынуждайте меня доводить сравнение слишком далеко». Его не слушают, и Собрание торжественным декретом объявляет, что только что выслушанная петиция не может быть не чем иным, как результатом «преступных махинаций и козней, с помощью которых удалось ввести в заблуждение мнение некоторых граждан». Левая ловко воспользовалась случаем, который давала ей самая яростная петиция, чтобы окутать общей хулой все остальные, и Собрание заранее осудило в общих выражениях все протесты, готовившиеся в Париже против лагеря двадцати тысяч.

    Правая, желая выразить всё своё недовольство, удаляется и оставляет поле депутациям ультрареволюционных секций, которые одна за другой являются благодарить Собрание за принятие этого лагеря, «предмета ужаса для одних и надежды для других»[6]. Но вот наконец приносят ту самую петицию, которая была предметом стольких преждевременных прений и которая за два-три дня покрылась восемью тысячами подписей[7]. Она умеренна по форме, она индивидуальна, и потому её нельзя отклонить отказом в рассмотрении. Левая, оставшаяся в одиночестве, слушает её с нетерпением, и в тот миг, когда председатель, по обычаю, предоставляет петиционерам почести заседания, она поднимается всей массой и удаляется, оставляя зал пустынным, а национальных гвардейцев — изумлёнными.

  

  
    II

    Анархия царила повсюду. В каждой секции противники и сторонники лагеря двадцати тысяч ежеминутно были готовы схватиться друг с другом. Уличные ораторы приходили даже в Тюильри читать ультрареволюционные пасквили, проповедовать убийство короля и предрекать его близкое низвержение[8].

    Марат был недавно предан суду по обвинительному декрету, но чем больше он скрывался, чтобы писать, тем больше наполнял свою газету бранью и призывами к мщению против депутатов, министров и генералов, которых обвинял в сговоре с двором с целью перерезать патриотические батальоны. У якобинцев говорили о наглости «австриячки», о переизбрании избирательных корпусов, об увольнении штаба национальной гвардии, об установлении прогрессивного налога, об отставке подозрительных генералов[9] и т. д. В глубине предместий тёмные заправилы уже замышляли какой-то великий удар и настойчивыми интригами готовили подъём черни при первом удобном случае. Случай не замедлил представиться.

    Король не желал утверждать ни недавно изданного декрета, которым назначалась кара депортации всякому неприсягнувшему священнику, подозрительному для директории своего департамента, ни декрета, только что принятого по необычному предложению военного министра об образовании лагеря двадцати тысяч. На каждом заседании совета между Дюмурье и тремя министрами, поддерживаемыми якобинской партией, вспыхивали бурные сцены. Двое других — Лакост и Дюрантон — были безмолвными лицами, довольствовавшимися тем, что кивками одобряли яростные выпады Дюмурье против его коллег.

    Так продолжаться не могло; Ролан взял на себя почин и написал Людовику XVI письмо, оставшееся знаменитым в истории как ультиматум, предъявленный жирондистами королевской власти[10].

    Людовик XVI не мог без гнева читать советы своего министра внутренних дел. Он велел позвать Дюмурье; королева присутствовала, и именно она начала разговор:

    — Полагаете ли вы, сударь, что король должен долее терпеть угрозы и дерзости Ролана, плутни Сервана и Клавьера?

    — Нет, государыня, — отвечал генерал, — я возмущён ими; я дивлюсь терпению короля и осмеливаюсь умолять его полностью переменить своё министерство.

    — Я хочу, чтобы остались вы, — возразил король, — вы, а также Лакост и добряк Дюрантон; окажите мне услугу, избавьте меня от этих трёх дерзких смутьянов, ибо моё терпение истощилось.

    Дюмурье согласился, но при условии, что король утвердит оба декрета. Король не без труда согласился обещать снять вето, тяготевшее над образованием лагеря двадцати тысяч; он уступил даже, по утверждению Дюмурье, относительно депортации священников[11]. Но в это трудно поверить. Как бы то ни было, королевское послание, отнимавшее у Сервана военное министерство, было отнесено ему 12 июня министром иностранных дел, а на следующее утро Ролан и Клавьер получили отставку. Трое уволенных министров не последовали примеру поведения, которого Неккер держался в почти подобном случае. Они решили обжаловать перед Собранием меру, совершенно конституционную, только что принятую королём.

    Серван был уволен первым. Его письмо также первым достигло Законодательного собрания. «В тот миг, — говорилось в нём, — когда, ободрённый моими согражданами, я начинал питать лестную надежду быть полезным отечеству, я получил от короля приказ передать портфель министру иностранных дел… Совесть говорит мне, что я оттого не менее должен рассчитывать на милости Собрания ко мне, и я надеюсь, что оно соблаговолит позволить мне отправиться исполнять мой долг солдата, как только я передам в его руки свои отчёты». Чтение этого письма покрывается неоднократными рукоплесканиями трибун и значительной части депутатов. «Да, да, — кричат слева, — г-н Серван уносит с собой наши справедливые сожаления!»

    Дюссо предлагает издать декрет, закрепляющий желание большинства. Тщетно де Осси и Воблан напоминают, что по случаю ухода г-на де Нарбонна Собрание отложило выражение своих симпатий до сдачи отчётов; Гаде и Верньо настаивают, и почти единогласно постановляется, что Серван, военный министр, «уносит с собой уважение и сожаления нации».

    Шум рукоплесканий, которыми трибуны приветствуют этот декрет, ещё не смолк, когда председатель объявляет, что только что получил письмо короля, извещающее о назначении трёх новых министров. На него едва обращают внимание; спешат читать письма, только что полученные председателем от Клавьера и Ролана. Письмо последнего содержало копию того, что он написал королю тремя днями ранее[12]. В этой программе воли Жиронды Людовику XVI ставили ультиматум: ему заявляли, что, отказываясь утвердить недавно изданные Собранием декреты, он возбуждает против себя непримиримое недоверие опечаленного народа, который будет видеть в своём короле лишь друга и сообщника заговорщиков. — «Уже поздно отступать, — говорил Ролан, — нет более даже возможности выжидать: революция совершилась в умах; она завершится ценой крови и будет скреплена кровью, если мудрость не предотвратит несчастий, которых ещё возможно избежать».

    Чтение письма Ролана неоднократно встречает знаки живейшего одобрения. Тем временем появляется Дюмурье, обменявший портфель иностранных дел на военный, более важный в нынешних обстоятельствах.

    Ропот и даже свист встречают его, но министр не обращает на это внимания и объявляет, что должен сделать Собранию сообщение.

    Однако Собрание хочет сделать его свидетелем знаков сочувствия, расточаемых тем, кого он только что помог уволить; прежде чем дать ему слово, одно за другим голосуются постановления, присоединяющие Ролана и Клавьера к сожалениям, уже выраженным по случаю ухода Сервана, и предписывающие напечатать и разослать по восьмидесяти трём департаментам письмо Ролана королю.

    Наконец Дюмурье получает слово. Он сообщает об авангардной стычке, в которой только что погиб генерал Гувьон, тот самый, что два месяца назад, как мы видели, покинул Собрание с намерением со славой пасть при первом случае. Ему это удалось, и не один из его друзей завидовал его участи, видя, каким ужасным раздираниям предана Франция. Затем Дюмурье в длинной записке излагает положение армии, жалуется на плачевное состояние, в котором нашёл её, вступая в министерство, и громко обвиняет в неспособности своих предшественников, Деграва и Сервана.

    Левая часто прерывает это чтение, обвиняет министра в измене и грозит отправить автора записки в верховный суд в Орлеане. Лакюэ, докладчик Военного комитета, оспаривает достоверность утверждений доклада и требует, чтобы он подвергся самому внимательному рассмотрению.

    Дюмурье хладнокровно подписывает рукопись, кладёт её на стол и выходит из зала.

    Его уход служит сигналом к новым упрёкам; имя предателя и клеветника расточается ему, и декрет предписывает Дюмурье в двадцать четыре часа представить документы, подтверждающие факты, содержащиеся в его докладе.

    Гнев Собрания был ничто по сравнению с яростью, проявленной якобинцами и печатью. Три дня генерал был мишенью всех оскорблений, всех угроз, всех неистовств ультрареволюционной партии.

    С каким бы достоинством он, если верить ему, ни встречал гнев тех самых якобинцев, чьих милостей недавно так жадно искал, он далеко не был спокоен. Сдержит ли король обещание, ценой которого он принял наследство своих прежних друзей и непопулярность, ставшую неизбежным следствием его поведения? Весь вопрос был для него в этом.

    Поэтому он поспешил просить короля утвердить декреты. 15-го вечером он послал своего доверенного Бонкаррера в Тюильри с письмом, в котором сообщал Его Величеству, что если тот не утвердит декреты о священниках и лагере двадцати тысяч, то рискует быть убитым.

    Король не пожелал принять Бонкаррера и ответил Дюмурье, что будет ждать его завтра в десять часов; что все его опасения — за государство; что же касается его самого, он на всё готов и что пытаться пугать его бесполезно.

    Министр явился на свидание и, не сумев убедить короля, предложил свою отставку; быть может, несколько против его ожидания, король немедленно её принял. Так Дюмурье был уволен через три дня после своих коллег, в тот самый миг, когда полагал, что надолго упрочил своё положение блистательным доказательством преданности, только что данным Людовику XVI[13].

  

  
    III

    Между тем Собрание продолжало пребывать в постоянном волнении, и каждый день новые происшествия доказывали серьёзность положения. 17-го оно по предложению Гупийо учреждает чрезвычайную комиссию из двенадцати членов, которой поручается бдеть над опасностями, угрожающими отечеству[14]. Эта комиссия, неоднократно изменяемая в течение двух следующих месяцев, сыграет роль, позднее доставшуюся знаменитому Комитету общественного спасения Конвента, ибо последний лишь подражал своей предшественнице в этом грозном учреждении. 18-го читаются два письма: первое — от министра юстиции, извещающего о назначении нового кабинета, составленного из почти неизвестных имён; Собрание, привыкшее к таким внезапным переменам, уделяет новому кабинету лишь весьма умеренное внимание. Иначе обстоит дело со вторым письмом: оно подписано Лафайетом и датировано укреплённым лагерем под Мобёжем, 16 июня 1792 года, IV года Свободы. Это был манифест конституционной партии, как послание Ролана было манифестом партии якобинской. В нём давались отличные советы законодательной власти; но пристало ли генералу, стоящему во главе одной из армий, защищавших столицу, облекать их в такую форму? и если он считал нужным их давать, какие средства приготовил он, чтобы добиться их принятия? Надобно сказать: всё поведение генерала Лафайета в этом случае было неосторожно-рыцарственным; оно имело лишь тот результат, что ускорило события, между тем как нельзя было и на миг надеяться, что оно их предотвратит. Во времена кризисов не делают ни предупреждений, ни угроз — действуют. Манифест 16 июня имел для конституционалистов столь же гибельные последствия, как Пильницкая декларация и брауншвейгский манифест — для роялистов.

    В своём письме Лафайет обвинял перед Национальным собранием, перед всей Францией якобинцев в том, что они — виновники всех беспорядков. Он изображал их общество как империю, имеющую свою метрополию и свои филиалы, как особую корпорацию внутри французского народа, чью власть она узурпирует и чьих представителей порабощает. С другой стороны, он обличал только что павшее министерство, особенно Дюмурье и Сервана: Дюмурье — наименее извинительного из них, который, казалось, хотел, пожертвовав тремя своими коллегами, упрочить в совете короля своё двусмысленное и скандальное существование; Сервана — чья переписка, достойное порождение вдохновлявшего его клуба, представляла лишь неверные расчёты, пустые обещания, обманчивые или пустые сведения, вероломные и противоречивые советы[15].

    Рукоплескания несколько раз прерывали чтение этого письма. Немедленно значительным большинством[16] назначается его напечатание; более того, требуют рассылки по восьмидесяти трём департаментам. Это значило блистательно и безоговорочно одобрить и мнения, и поведение генерала. Верньо бросается на трибуну: «Когда простой гражданин обращается к вам с петицией и предлагает вам совет, вы должны его выслушать; но когда армейский генерал хочет давать вам советы, он может делать это лишь через посредство министров; будь иначе — свободе конец. Что такое советы военачальника, как не приказы? Намерения генерала Лафайета могут быть чисты, но надобно повиноваться принципам, и нарушить их значило бы, по-видимому, одобрить поведение генерала, официально рассылая его письмо по восьмидесяти трём департаментам. Я требую перехода к очередным делам». Предложение Верньо ставится на голосование и не принимается. Тогда левая удваивает крики и возражения, утверждает, что письмо генерала Лафайета не может исходить от него, поскольку он говорит в нём, под датой 16 июня, о событиях, которых ещё не мог знать; что если оно снабжено его подписью, то лишь потому, что эта подпись была дана на чистом листе под письмом, сочинённым в Париже. Но все эти оттягивающие возражения не мешают правой настаивать на рассылке по департаментам. Самые яростные выкрики перекрещиваются, смятение достигает предела, когда Гаде, которому удалось завладеть трибуной, восклицает: «Если генерал может диктовать нам законы, у нас больше нет Конституции; когда Кромвель говорил подобным языком, свобода в Англии была потеряна. Я требую, чтобы письмо генерала было передано Комиссии двенадцати». — «Г-н де Лафайет только этого и просит», — отвечают ему справа.

    Передача поручается единогласно, и комиссии предписывается дать отчёт не позднее чем через четыре дня, то есть в пятницу 22 июня. Затем Собрание, которое мгновением ранее отвергло предложение Верньо, само себе противоречит, принимая предварительный вопрос по предложению разослать письмо генерала по департаментам.

    Волнение представителей мгновенно передалось Парижу. Вечером оно, естественно, отозвалось в клубе якобинцев, который, прямо задетый письмом генерала, почувствовал, что между ними начинается смертельный поединок. Все корифеи партии — Робеспьер, Камиль Демулен, Колло д’Эрбуа, Дантон, Фабр д’Эглантин, Шабо, Базир — назначили друг другу встречу в зале на улице Сент-Оноре, чтобы обличить нового Монка. «Он сбросил маску, — кричали со всех сторон, — нужно призвать его к решётке Собрания и отправить в верховный суд в Орлеане». Мало было обратиться к законодателям с этим дерзким письмом, где он приказывает им разогнать нас; он довершил свои злодеяния, обратившись к королю[17] с другим письмом, в котором просит его упорствовать в отказе утвердить декреты, только что принятые Собранием. Действие этих подстрекательств, если оставить их безнаказанными, не замедлит сказаться.

    События оправдали опасения якобинцев уже на следующий день, 19-го: министр юстиции Дюрантон официально сообщил Национальному собранию, что король налагает вето: 1) на декрет от 27 мая, определявший случаи и формы депортации возмущающих спокойствие священников; 2) на декрет от 8 июня, которым постановлялось, что вооружённая сила будет увеличена на двадцать тысяч человек, которые соберутся близ Парижа 14 июля.

  

  
    IV

    Историки, наши предшественники, большей частью полагали, что день 20 июня был мгновенным ответом народных масс на отказ короля утвердить оба декрета и на увольнение трёх жирондистских министров; это совершенное заблуждение. День 20 июня был задолго подготовлен агитаторами предместий; дата была назначена — то была годовщина Клятвы в Зале для игры в мяч, — роли розданы, соучастия условлены и приняты. Неопределённым оставался лишь исход: он зависел от той степени увлечения и ожесточения, до которой удалось бы довести массы. Последние происшествия, о которых мы только что рассказали, лишь подтвердили решения, уже принятые заговорщиками, внеся в программу некоторые изменения.

    Уже более месяца Сент-Антуанское предместье обрабатывали Сантер и его друзья, которые ещё 2 июня устроили в церкви Воспитанных детей постоянную кафедру демагогических учений; этому учреждению покровительствовал мэр Петион[18].

    Заговорщики держали свои тайные совещания то в доме пивовара Сантера, то в зале комитета секции Кенз-Вен. За паролем ходили к Дантону и к главным заправилам, которые, как всегда, оставались в тени, предоставляя действовать «заблудшим детям» партии. Во главе последних стояли Сантер и Александр, командиры батальонов Воспитанных детей и Сен-Марселя, которые, по их словам, отвечали за свои предместья[19].

    За ними следовали: мастер внезапных ударов и резни Фурнье, прозванный Американцем, хотя он был овернцем, потому что долго жил на Сан-Доминго, где могли развиться его свирепые инстинкты; маркиз де Сент-Юрюж, погрязший в долгах и разврате, который из дворянина, отрёкшегося от своей касты, сделался неистовым плебеем; будущий генерал Россиньоль, тогда простой рабочий-ювелир; мясник Лежандр — тип многих революционеров той эпохи, человек отрывистого красноречия, который, опьяняясь собственными словами, доходил до самых чудовищных преувеличений в речах, переходил от последнего пароксизма ярости к настоящей и искренней чувствительности и подавал пример то самого энергичного мужества, то самой отъявленной трусости; наконец, поляк Лазовский, бывший протеже двора, который, потерпев неудачу в своих честолюбивых видах, подражая дворянину, стал искать счастья, преувеличивая наряд и нравы самой гнусной черни, и таким образом снискал благосклонность Сен-Марсельского предместья, где был капитаном канониров.

    Этот последний был избран вместе с девятью другими совершенно безвестными гражданами, чтобы отправиться в Ратушу и объявить мнимое намерение предместий подняться всей массой, идти с оружием на плече, посадить дерево свободы в саду Тюильри и вручить адрес председателю Национального собрания. Прошение этих не имевших мандата петиционеров было представлено 16 июня генеральному совету, который, при всём желании быть им приятным, очевидно, не мог под предлогом праздника или подачи петиции разрешить подобную демонстрацию. Это и заметил муниципальный чиновник Бори[20]; по его предложению Лазовский и девять его товарищей были отосланы ни с чем посредством перехода к очередным делам, мотивированного так:

    МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    От 16 июня 1792 года.

    Господа Лазовский, капитан канониров батальона Сен-Марсель, Дюкло, Пави, Лебон, Лашапель, Лежён, Вассон, граждане секции Кенз-Вен, Жене, Дельен и Бертран, граждане секции Гобеленов[21], объявили генеральному совету, что граждане Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий решили представить в среду 20-го сего месяца Национальному собранию и королю петиции, относящиеся к обстоятельствам, и затем посадить дерево свободы на террасе Фельянов в память заседания в Зале для игры в мяч.

    Они просили, чтобы генеральный совет разрешил им надеть одежду, которую они носили в 1789 году, и вместе с тем взять оружие.

    Генеральный совет, обсудив это устное прошение и выслушав прокурора общины,

    принимая во внимание, что закон воспрещает всякое вооружённое сборище, если оно не составляет части законно требуемой общественной силы, постановил перейти к очередным делам.

    Генеральный совет распорядился отправить настоящее постановление в директорию департамента и в полицейский департамент и сообщить о нём муниципальному корпусу.

    Подписали: ЛЕБРЕТОН, старшина, председатель; РУАЙЕ[22], секретарь.

    Услышав чтение этого постановления, мнимые делегаты предместий пришли в яростный гнев и закричали[23] в самом зале генерального совета, что ничто не помешает им исполнить их замысел, что они пойдут к королю и в Собрание вопреки всем постановлениям. Вернувшись в свои предместья, они распространяли там волнение. В течение дней 17, 18 и 19 июня каждый мог видеть, как разрастается народное движение[24], которое легко было предотвратить, проявив немного энергии с самого начала.

  

  
    V

    «Петион, — говорит г-н Луи Блан[25], — был в большом сомнении: как человек партии он склонялся благоприятствовать движению; как мэр он обязан был заставлять уважать закон». Мы скажем более: друг низвергнутых министров, сторонник законов, на которые король только что наложил вето, Петион весьма желал, чтобы народ оказал сильное давление и на Национальное собрание, и на монарха. Первый магистрат города Парижа, он был обязан соблюдать видимость, стремясь остаться популярным, если дело удастся, и не потерять должности мэра, если оно провалится. Он был в нерешительности, конечно, но лишь относительно средств прикрыть свою ответственность и дать событию совершиться, не принимая в нём никакого явного участия.

    Так, 16-го, когда петиционеры предместий явились в Ратушу, мэр позаботился оказаться в отсутствии и мог делать вид, будто не знает постановления генерального совета, которое действительно было отправлено ему в двух экземплярах лишь 18-го секретарём-регистратором общины[26].

    Помимо оправдания неведением, Петион находил и другое, которое его защитники не преминули выдвинуть, когда позднее его обвинили в неисполнении своих обязанностей; вот оно во всей своей наивности: петиционеры 16 июня, по-видимому, были лишь частными лицами, желавшими идти, не будучи собраны под знаменем вооружённой силы и не будучи ведомы признанными законом начальниками; потому-то генеральный совет и должен был ответить им переходом к очередным делам, но это было лишь простым напоминанием закона, которое в обычных обстоятельствах не заслуживало уведомления высшей власти и само по себе не требовало никаких репрессивных действий; следовательно, прежде чем требовать применения силы против граждан обоих предместий, выказывавших признаки чистого и живого патриотизма, необходимо было подождать, пока они не обнаружат, что действительно нарушают напомненный им закон![27]

  

  
    VI

    Мэр Парижа, как видно, был не слишком расположен принимать меры для предотвращения готовящегося мятежа. Но директория департамента далеко не разделяла спокойствия Петиона. Не имея никакого законного средства действовать непосредственно, она могла сделать лишь одно — и сделала это: напомнить мэру и муниципалитету об обязанностях, налагаемых на них законом. Письма, постановления, совещания — она не щадила ничего для обеспечения общественного спокойствия[28]. Мэр и полицейские администраторы были приглашены явиться и дать отчёт о положении столицы и о мерах, которые они приняли или готовы принять. Совещание состоялось 19 июня между двумя и тремя часами пополудни; оно было долгим, оживлённым, полным упрёков и взаимных обвинений. Наконец, по настоянию директории, мэр написал на самом столе председателя генеральному командующему национальной гвардией, чтобы тот держал посты укомплектованными, удвоил посты у Тюильри и Национального собрания, имел резервы пехоты и кавалерии и принял все меры, сообразные обстоятельствам и способные поддержать общественное спокойствие. Письмо заканчивалось так: «Если вам понадобятся линейные войска, вы можете, в силу моего общего полномочия, сделать на них наряд»[29].

    Директория в присутствии Петиона приняла постановление, одна копия которого была тотчас вручена ему, а другая без промедления отправлена министру внутренних дел для передачи Национальному собранию.

    В этом постановлении директория заявляла: что из многочисленных донесений ей известно, будто злонамеренные, невзирая на постановление генерального совета общины, намерены образовать вооружённые сборища под предлогом подачи петиций; что она считает нужным напомнить общий закон, воспрещающий гражданам собираться с оружием без предварительного наряда, и муниципальный закон, который, дозволяя им собираться мирно и без оружия для составления петиций, разрешает, однако, направлять для представления этих петиций не более двадцати граждан; что, дабы избежать оскорбления генерального совета, отвергшего просьбу предместий, а также дабы спокойствие Парижа не было нарушено незаконными сборищами и не было оскорблено величие представителей народа, она предписывает мэру, муниципалитету и генеральному командующему безотлагательно принять необходимые меры для предотвращения всякого сборища, могущего нарушить закон, для сдерживания и подавления нарушителей общественного покоя и т. д.

    Национальное собрание проводило своё вечернее заседание, когда получило постановление директории департамента Парижа. У решётки стояла депутация граждан Марселя и читала одну из самых яростных петиций:

    «Законодатели, французская свобода в опасности; люди Юга все поднялись на её защиту. День гнева народа настал. Народ, которого всегда хотели резать и заковывать в цепи, устав отражать удары, готов теперь сам их наносить; устав расстраивать заговоры, он бросил страшный взгляд на заговорщиков… Великодушный, но ныне слишком разгневанный лев выйдет из своего покоя, чтобы броситься на свору своих врагов… Представители народа, народная сила составляет всю вашу силу. Она в ваших руках — употребите её… Борьба между деспотизмом и свободой может быть лишь смертным боем… Представители, народ непременно хочет завершить революцию, которая есть его спасение и его слава, которая есть честь человеческого духа; он хочет спастись сам и спасти вас. Должны ли вы препятствовать этому возвышенному движению? Можете ли вы, законодатели?»[30]...

    Это было 10 августа, возвещённое накануне 20 июня. Подобный призыв к грубой силе, естественно, вызывает слева порывы восторга, а справа — порывы гнева. «Напечатать и разослать по департаментам!» — кричат с одной стороны… «Этот адрес поджигательский и противоконституционный», — отвечают с противоположных скамей. Лекуэнт-Пюираво приписывает неистовство слога марсельцев их знойному небу и тем не менее требует напечатания их патриотического адреса; после сомнительной проверки голосов и по живому настоянию левой Собрание постановляет напечатать и разослать марсельские угрозы по восьмидесяти трём департаментам[31].

    Волнение, вызванное этим чтением и этим голосованием, ещё не улеглось, когда председатель объявляет, что только что получил постановление департамента. «Пусть его не читают, — восклицает Саладен, — нам некогда терять время»[32]. Но большинство решает, что постановление директории будет прочитано; оно выслушивает его в молчании и переходит к очередным делам. Было ли это молчаливым одобрением, расчётливым равнодушием или замаскированным порицанием? Каждый мог толковать это решение по-своему. Вожди замышляемого движения увидели в нём очевидное доказательство того, что Собрание не намерено следовать за департаментом по его энергичному и мужественному пути; они стали действовать соответственно.

  

  
    VII

    Между тем волнение в предместьях нарастало. Заправилы представляли завтрашний день как праздник: «Нечего бояться, — говорили они, — присоединяясь к сборищам, Петион будет с нами!» Они возбуждали народное любопытство, заранее расписывая толпе удовольствие, которое та испытает, посетив неведомые ей Тюильри, увидев у себя дома «господина и госпожу Вето». Если некоторые робкие люди выражали опасения, им показывали пушки революционных батальонов, и Сантер громко говорил, что, вопреки постановлению департамента, национальная гвардия не получит приказов.

    Секции Кенз-Вен, Попенкур, Гобеленов и другие заседали всю ночь, и демагогическая лихорадка поддерживалась в них отправкой и приёмом братских депутаций, которыми они ежеминутно обменивались[33].

    Петион счёл нужным созвать в мэрию к девяти часам вечера начальников национальной гвардии взволнованных предместий, чтобы, как говорилось в пригласительном письме, «обсудить с ним важный предмет»[34]. Четыре полицейских администратора — Панис, Сержан, Винье, Перрон — присутствовали на этом совещании[35].

    Спрошенный о настроении умов в своём квартале, начальник батальона Воспитанных детей Сантер уверяет, что ничто не сможет помешать гражданам и национальным гвардейцам совершить завтра вооружённую прогулку.

    Александр, начальник батальона Сен-Марсель, заявляет, что настроения его квартала те же, что и в Сент-Антуанском предместье; что, быть может, было бы очень опасно противопоставлять силу исполнению того, что твёрдо решено. Что до него, то он, не желая раздражать своих сограждан, пойдёт с ними, чтобы помешать им впасть в какие-либо крайности, а также чтобы умерять их мужество и нетерпение, если их станут провоцировать[36].

    Начальник батальона Сент-Маргерит, Бонно, честный хирург с улицы Монтрёй, но слабый и робкий, осмеливается всё же представить некоторые замечания, но в конце концов признаёт, что национальные гвардейцы сильно разделены и что брожение в его квартале велико[37].

    Совещание уже готово было разойтись без всякого решения, когда, немного после одиннадцати часов, является командир батальона Валь-де-Грас, актёр Сен-При, получивший своё пригласительное письмо очень поздно. «Скажите нам в свою очередь, — спрашивает его мэр, — каковы настроения вашего батальона?» — «Умы, — отвечает Сен-При, — были спокойны до открытия клуба у ворот Сен-Марсель. Теперь все возбуждены и разделены. Этот клуб, вступивший в переписку с Сантером, призывает граждан завтра идти с оружием в Национальное собрание и к королю, вопреки постановлениям установленных властей»[38].

    Петион был явно в затруднении. Он не осмеливался открыто восстать против закона и искал обходного пути, увертки — и не находил. Петиция, приготовленная в пивоварне Сент-Антуанского предместья и заранее ему прочитанная[39], какой бы яростной и беззаконной она ни была, далеко не возбуждала его гнева. Вместо того чтобы стараться образумить явных вождей движения, Александра и Сантера, он спрашивал у них совета. Он спрашивал совета и у их коллег, которые, не будучи посвящены в тайну, говорили и действовали с полнейшим чистосердечием.

    Тогда-то командир батальона Валь-де-Грас высказал мнение, которое стало для Петиона лучом света. Сен-При был человеком порядка, искренне уважал короля и конституцию[40]; это был также выдающийся артист, превосходно игравший королей на сцене Французского театра, но он не был ни глубоким политиком, ни учёным законоведом: «Позвольте мне, господин мэр, — сказал он, — дать совет, который кажется мне продиктованным благоразумием: так как вы знаете петицию и место сбора, отправьтесь с муниципалитетом к месту сборища, прочтите постановление департамента, объявите народу прокламацией, что петиция не может и не должна подаваться с оружием, что этот шаг незаконен; что без уважения к установленным властям конституция, за которую он поклялся умереть, перестаёт существовать. Добейтесь от граждан, чтобы они сложили оружие, прежде чем войти в Национальное собрание и к королю. Предложите народу, как ручательство его безопасности, идти впереди него вместе с муниципалитетом. Прикажите генеральному командующему созвать по нескольку добровольцев от каждого батальона, которые, поставленные на флангах, слева и справа от муниципалитета, охраняли бы шествие петиционеров и тем придали бы этому шагу характер тем более внушительный, что он был бы совершенно законным по форме»[41].

    Узаконить движение по существу революционное, лишить его всякой опасности и удвоить его силу — какая наивная мысль для друга порядка и законов, каким был Сен-При! Петиону она кажется победоносной; он тотчас удаляется в соседнюю комнату, чтобы посовещаться с полицейскими администраторами о средствах совместить её применение с постановлением департамента[42]. Несколько минут спустя администратор Винье выходит из мэрии с поручением договориться с генеральным прокурором-синдиком Рёдерером, чтобы все установленные власти Парижа оказались согласны относительно принятия одного и того же законного средства, применённого к обстоятельствам[43]. Что до мэра, то он возвращается к начальникам легионов и, приглашая их удалиться, говорит им: «Я сообщу вам ответ, который будет дан мне департаментом. Напишите генеральному командующему, чтобы предупредить его о том, что готовится, и попросить его дать вам наставления, какие он сочтёт уместными». Тогда было немного больше часа ночи[44].

    Прибыв в департамент, Винье встречает там Рёдерера и излагает ему новое предложение мэра[45]. Рёдерер, по-видимому, одобряет его, но не хочет отвечать без заключения директории, которую немедленно созывает. Винье не хочет ждать и возвращается в мэрию к Петиону. Тот, убеждённый, что директория не может не согласиться с весьма, по его мнению, вескими доводами, изложенными в его письме, идёт спать и довольствуется тем, что рассылает членам муниципального корпуса, или по крайней мере тем, на чьё согласие рассчитывает, пригласительное письмо на завтрашнее утро.
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    Пока мэр Парижа дремал, члены директории департамента отозвались на призыв Рёдерера, и по поводу муниципального предложения завязался самый оживлённый спор.

    Было единогласно признано, что не следует принимать в ряды национальной гвардии людей по большей части неизвестных, без всякого поручительства, уже находящихся в состоянии открытого мятежа, снабжённых всевозможным оружием, которые могут лишь внести беспорядок в среду вооружённой силы и, в случае бунта, лишить её возможности действовать[46].

    Вследствие этого было решено немедленно отправить муниципалитету следующий ответ:

    «Париж, сего 20 июня 1791 года, пять часов утра.

    Мы получили, господа, ваше письмо этой ночи; мы не полагаем возможным ни в каком случае вступать в сделку с законом, исполнять который мы поклялись; он властно предписывает нам наши обязанности. Мы считаем нужным остаться при нашем вчерашнем постановлении».

    Именно в ту минуту, когда писалось это письмо, пробуждался мэр. Встревоженный тем, что ещё не получил ответа от департамента, он поручил одному из полицейских администраторов, Сержану, отнести записку такого содержания:

    «Указанная мера есть единственно осуществимая, особенно в обстоятельствах, когда граждане не имели времени быть предупреждены и, быть может, уже на ногах и готовятся.

    Пять часов утра».

    Сколько ни повторял Сержан собравшейся директории доводы, которые Винье уже приводил Рёдереру, департаментские магистраты с живостью восстали против всякого узаконения беззакония[47]. Ответ был отправлен, но со следующей припиской, вызванной получением нового письма Петиона:

    «P. S. Мы только что получили ваше письмо от пяти часов. Мы не считаем, что оно должно заставить нас изменить наше распоряжение»[48].

    Департамент в то же время писал генеральному командующему национальной гвардией, чтобы тот исполнил свой долг согласно вчерашнему постановлению, даже приказал бить тревогу, если опасность станет настоятельной; и министру внутренних дел — чтобы сообщить ему о предложениях муниципалитета и о решительном отказе, только что им противопоставленном[49].

    Сопротивление директории разрушало все надежды, уничтожало все планы Петиона. Приказы, только что им полученные, были слишком формальны и точны, чтобы он мог делать вид, будто не понимает их. Он почувствовал, что надобно подчиниться, и написал четырём начальникам батальонов следующее письмо:

    «Мы вновь предупреждаем вас, господа, что вы не можете собираться с оружием… Вот, по этому предмету, письмо, присланное нам членами директории. Исходя из этого письма, мы слишком хорошего мнения о вашей гражданственности, чтобы не надеяться, что вы ему подчинитесь и просветите ваших сограждан»[50].

    Начальники батальонов предместий оказались, таким образом, между самыми противоречивыми предписаниями. Они в то же время подвергались риску получить внезаконные наряды от секций.

    Секция Гобеленов, с которой Александр накануне и в течение всей ночи не переставал состоять в прямых сношениях[51], пригласила Сен-При явиться во главе своих войск на церемонию, готовившуюся с целью посадить дерево свободы на террасе Фельянов[52]. Сен-При ответил, что может двинуть свой батальон не иначе как по законному наряду; что, напротив, получив предписание не трогаться, он останется на своём посту. Однако он прибавил, что как гражданин явится в секцию без оружия и даже что как начальник батальона поспешит присоединиться к ней, если дальнейшие приказы его к тому уполномочят.

    Генеральный командующий национальной гвардией — в июне им был Раменвилье — был в таком же затруднении, как и его подчинённые. С рассветом он явился в мэрию, но не смог добиться никакого определённого ответа; ему сказали, что надобно дождаться собрания муниципального корпуса. Всё, что Петион осмелился взять на себя, — это послать полицейских администраторов во взволнованные предместья, дабы они сообразовались с предписаниями, полученными им накануне от департамента.
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    Когда Сержан и Панис прибыли в Сент-Антуанское предместье в восемь часов утра, они застали множество граждан, одних вооружённых, других ещё без оружия. Там и сям перед расклеенными ночью афишами образовывались группы, читавшие постановление директории и, разумеется, гневно его толковавшие[53]. Оба полицейских администратора — но, без сомнения, очень слабо — уговаривали знакомых им санкюлотов сложить ружья. Те отвечали, что не хотят нападать ни на Национальное собрание, ни на короля, что желают лишь составить кортеж двадцати законных народных петиционеров, а затем по-военному отпраздновать годовщину Клятвы в Зале для игры в мяч. «Впрочем, — прибавляли они, — мы боимся, что в нас будут стрелять со стороны Тюильри, и хотим сохранить оружие».

    Против таких рассуждений Панис и Сержан, разумеется, не стали возражать. Они отправились в комитет секции Кенз-Вен. Часть батальона Воспитанных детей уже собралась вокруг тополя, который предстояло посадить в Тюильри; Сантер держал речь перед многочисленным собранием граждан в мундирах и без мундиров и отдавал на их обсуждение письмо, полученное им от мэра. Полицейские администраторы — как они говорят в своём донесении, но это маловероятно — приложили все усилия, чтобы заставить начальника батальона и граждан уважать закон. Сантер отвечал, что сам он будет действовать сообразно желанию народа. Народ устами санкюлотов, наполнявших церковь Воспитанных детей, прикрыл ответственность пивовара, шумно отвечая: «Уже несколько вооружённых депутаций были приняты законодательным корпусом; некоторые батальоны являлись туда с оружием, и директория департамента тому не противилась; закон равен для всех; мы пойдём, и нас тоже примут». Муниципальные магистраты, если им верить, ещё попытались образумить заблудших, но, естественно, не преуспели. Выйдя из комитета, они спустились к Бастилии; видя, как среди огромной толпы бродят комиссары секций и даже полицейский комиссар в своём шапероне, они решили, что им остаётся лишь спокойно пойти позавтракать на углу предместья, в кафе, откуда они смогут любоваться зрелищем образования сборищ[54].

    Если бы, вместо того чтобы возвращаться, полицейские администраторы продолжили свои разыскания дальше в предместье, они заметили бы, что народный порыв не был столь единодушен и неудержим, как они утверждали; если бы их желание помешать незаконному сборищу было искренним, они отправились бы искать в секции Монтрёй ту опору, которую были рады не найти в секции Кенз-Вен.

    В самом деле, 20 июня в десять часов утра члены комитета секции Монтрёй и полицейский комиссар собрались для поддержания порядка. Командиры Бонно и Савен во главе батальона Сент-Маргерит сопротивлялись повторным приглашениям, которые посылал им батальон Воспитанных детей, звавший их присоединиться; на все внушения они отвечали последним приказом за подписью Петиона. Но вот являются новые посланцы Кенз-Вен, утверждающие, что распоряжение отменено. Эта ложь быстро распространяется благодаря отсутствию муниципальных чиновников, которые завтракали. Бонно не хочет ей верить; он остаётся верен своему мандату и приглашает своих солдат не трогаться с места. Однако множество национальных гвардейцев изъявляют желание следовать за своими друзьями из Кенз-Вен, и, чтобы избежать кровопролития, несчастный командир решается идти, не без протеста против чинимого над ним насилия[55].

    Почти подобные же, но более бурные сцены происходили около того же часа в Сен-Марсельском предместье. Первый командир Сен-При и второй командир Леклерк, едва прибыв в главную квартиру батальона Валь-де-Грас, оказываются окружены толпой людей, вооружённых пиками, которые хотят заставить национальных гвардейцев следовать за ними. Командиры напоминают закон, укрываются за полученными приказами; на их увещания и мольбы толпа отвечает оскорблениями и пытается увести пушки, приданные батальону. Сен-При уже приказывает национальным гвардейцам строиться в боевой порядок, но канониры подло покинули свои орудия, которые люди с пиками уволакивают бегом. Сен-При и Леклерк бросаются вперёд, держа в одной руке свой приказ, в другой — шпаги. При этом виде бунтовщики останавливаются. Оба командира становятся перед пушками. Но вскоре они остаются там одни, ибо все их люди, за исключением одного адъютанта, удаляются. Под угрозой смерти, не в силах долее сопротивляться, они подзывают бежавших канониров, передают им орудия и считают нужным сопровождать их, дабы помешать народу злоупотребить захваченным оружием. Идя вместе с толпой, они призывают в свидетели всех граждан, остающихся у дверей и у окон, что они, командиры вооружённой силы, были вынуждены идти насилием и неповиновением[56].

    Около того же часа Перрон прибывал вместе с начальником батальона Александром и председателем секции Гобеленов на бульвар Сальпетриер, где уже собралось много национальных гвардейцев со своей артиллерией и толпа мужчин и женщин, вооружённых ружьями, пиками, саблями, шпагами, палками. Перрон говорит о законе, о постановлении директории, о письмах Петиона — никто не хочет его слушать, и его приглашают «по-братски» встать во главе сборища; он отказывается и удаляется[57]. Мировой судья секции Гобеленов, Торийон, бывший одновременно депутатом, делает новую попытку: он бежит в главное помещение секции, чтобы поощрить сопротивление вопиющим беззакониям, которые готовятся; но батальон уже в движении, и в своём бессилии гражданский комитет секции может лишь просить судью-депутата немедленно сообщить Национальному собранию о насилиях, которых он был свидетелем[58].

    Мэр, почти тотчас после ухода полицейских администраторов, отправил в Сен-Марсельское предместье трёх других муниципальных чиновников. Те близ улицы Сен-Бернар встречают сборище, предшествуемое двумя пушками. Они разворачивают свои шарфы; толпа останавливается и окружает их; их слушают мгновение, но отвечают им всё тем же условленным паролем: «Наши побуждения чисты, наши замыслы мирны; мы хотим приветствовать Национальное собрание, отпраздновать годовщину Клятвы в Зале для игры в мяч и посадить майское дерево в честь этого великого события». Муниципальные чиновники робко замечают, что для всего этого не нужно оружия. «Мы не разоружимся, — отвечают им, — и если против нас пошлют пушки, что ж! у нас будут свои». Муниципалы хотят ещё говорить, но сборище прерывает их криками: «Довольно! Господин командир, вперёд!» И Александр повторяет: «Вперёд! вперёд!»[59]

    В тот же миг (около полудня) трогалось и Сент-Антуанское предместье. Сантер выходил из своей пивоварни и становился во главе кортежа. За ним следовали пушки, знамя батальона и повозка с тополем. Пивовар-командир был героем и триумфатором дня.

  

  
    X

    Пока друзья Петиона, полицейские администраторы или простые муниципальные чиновники, расточали пустые слова, чтобы ничему не помешать, что делал сам мэр Парижа? Он отказывал в письменном приказе командующему национальной гвардией[60], который не осмеливался действовать без этого, и, как мы уже сказали выше, удерживал его в Ратуше с восьми часов утра до половины двенадцатого[61], заставляя присутствовать на заседании муниципального корпуса.

    Последний собирался очень медленно и далеко не был в полном составе ещё долго после часа, указанного в пригласительных билетах. Правда, эти билеты были разнесены лишь очень поздно или вовсе не были разнесены тем членам, от которых Петион мог опасаться какого-либо противодействия[62].

    Наконец заседание открывается, и мэр читает муниципальному корпусу, или, вернее, своим друзьям, единственным пока присутствующим, донесения, только что полученные им от полицейских администраторов. После этого сообщения раздаются, сначала робко, затем немного смелее, обычные в подобных случаях рассуждения, которыми увлекают людей слабых и нерешительных: невозможно остановить два целых предместья; следует поэтому сделать шествие сборища правильным, собрать под знамёна граждан всякого обмундирования и всякого оружия в ряды национальной гвардии и под командование её начальников[63]. С помощью подобных доводов полузаконное собрание, заседающее в Ратуше, принимает следующее постановление:

    «Муниципальный корпус, будучи уведомлён, что множество граждан всякого обмундирования и всякого оружия намереваются явиться сегодня в Национальное собрание и к королю, чтобы вручить адрес и вместе с тем отпраздновать годовщину Клятвы в Зале для игры в мяч;

    выслушав прокурора общины,

    постановляет:

    что начальник легиона, генеральный командующий национальной гвардией, немедленно отдаст необходимые приказы собрать под знамёна граждан всякого обмундирования и всякого оружия, которые будут двигаться, соединённые таким образом, под командованием офицеров батальонов.

    Подписали: ПЕТИОН, мэр.

    ДЕЖОЛИ, секретарь-регистратор».

    В тот миг, когда это постановление только что принято, в зал входят несколько муниципальных чиновников, предупреждённых с опозданием; им лишь сообщают о только что принятой мере, и заседание закрывается. Одному из них, Бори[64], выказавшему недовольство тем, что закон таким образом нарушается, отвечают: «Пришлось так поступить, ибо обстоятельства не позволяли поступить иначе». По принятии решения мэр, по-видимому, считает отечество спасённым, не оставляет свой муниципальный корпус заседать непрерывно[65] и удаляется в отдельную залу с несколькими приближёнными[66], довольствуясь отправкой к Тюильри своих самых надёжных доверенных лиц.

    Генеральный командующий получает копию только что принятого постановления и возвращается в штаб национальной гвардии; там он находит несколько приказов, исходящих от министра внутренних дел и директории департамента, которые находятся в формальном противоречии с теми, что он держит от руки Петиона[67]. Естественно, его колебания удваиваются, его бездействие усиливается.

    Тем временем директория департамента заседала непрерывно на улице Дофен и оставалась в постоянной связи с министерством внутренних дел, Собранием и дворцом.

    Национальное собрание только что открыло своё заседание; туда является Рёдерер, генеральный прокурор-синдик, и излагает известные ему факты.

    «Необычайное сборище вооружённых граждан, — говорит он, — происходит в настоящую минуту вопреки закону, вопреки двум постановлениям — генерального совета общины и департамента, напоминающим закон...

    Мы имеем основание опасаться, что это сборище послужит тому, чтобы поддержать силой оружия адрес королю, которому таковые адреса должны доставляться лишь в мирной форме петиции.

    Донесения, сделанные нам этой ночью и занимавшие нас всю её, дали основание нашим опасениям на этот счёт.

    Письмо министерства внутренних дел, адресованное нам сегодня утром, в девять часов, их подтвердило.

    Вы знаете, господа, постановление, которое директория сочла нужным принять вчера, чтобы подкрепить то, которое генеральный совет общины принял 16-го сего месяца; сегодня нам осталось лишь вновь предписать его исполнение муниципалитету и сообщить ему приказ, переданный нам министром внутренних дел. Мы исполнили этот долг.

    Сегодня, господа, множество вооружённых граждан, сопровождающих петиционеров, движется к Национальному собранию по гражданскому побуждению; но завтра может собраться толпа злонамеренных, тайных врагов революции и самого Национального собрания.

    Что мы могли бы им сказать, какое препятствие могли бы мы противопоставить их сборищу, одним словом, господа, как могли бы мы отвечать за вашу безопасность, если бы закон не давал нам на то средства и если бы это средство было ослаблено в ваших руках снисходительностью Национального собрания, принимающего в своё лоно вооружённые толпы?

    Мы просим, господа, оставить на нас все наши обязанности и всю нашу ответственность и ничем не уменьшать лежащего на нас обязательства умереть ради поддержания общественного порядка и уважения к властям, составляющим основы конституции».

    Последние слова генерального прокурора-синдика, столь ясные, столь твёрдые, должны были бы вызвать единодушные рукоплескания. Лишь часть Собрания приветствует их возгласами; остальные, поддерживаемые трибунами, издают неодобрительный ропот.

    Председатель — Франсе де Нант — довольствуется ответом директории: «Национальное собрание примет во внимание замечания, которые вы только что ему представили».

    Поскольку Национальное собрание было официально предупреждено о прибытии вооружённых петиционеров, ему невозможно было заранее не обсудить вопрос о том, допустив в своё лоно нарушителей закона, не согласится ли оно, как очень хорошо говорит г-н Луи Блан[68], отдать на милость всех возможных мятежей свободу своих прений, независимость своих голосований, достоинство своих членов. Чтобы побороть предложения, которые, естественно, должна была внести и поддерживать правая роялистов и конституционалистов, левая посылает на трибуну самого красноречивого из своих ораторов — Верньо: «Я полагаю, — говорит он, — и мы с удовольствием слышали, как г-н Рёдерер нам это подтвердил, что одни лишь гражданские чувства одушевляют граждан, образовавших сборище, о котором вам только что говорили. Но я полагаю также, что вы должны принять предосторожности, требуемые обстоятельствами, дабы предотвратить события, которые могла бы вызвать злонамеренность. Следует ли в число этих предосторожностей включать отказ принять вооружённых петиционеров? Конечно, святилище закона должно быть открыто лишь законодателям и мирным гражданам, и можно опасаться, что если сегодня гражданское чувство ведёт туда добрых граждан, то завтра аристократия приведёт туда янычар. Однако, поскольку Учредительное собрание и Законодательное, ещё вчера, имели слабость не отказывать в проходе через свою ограду вооружённым петиционерам, заблуждение граждан, которые также хотят продефилировать, некоторым образом освящено прежними злоупотреблениями… Итак, — прибавляет Верньо, предлагая сделку между тем, чего, по-видимому, хотят идущие предместья, и тем, чего требуют от имени закона департаментские магистраты, — итак, если безоружные граждане явятся к вашей решётке и попросят позволения продефилировать с оружием, то, поскольку вы не отказывали в этой милости другим, вы не можете отказать и этим; если они пожелают представить петицию королю, я полагаю, что они сообразуются с законами, что они пойдут к нему без оружия и как простые петиционеры. Таким образом, есть основания полагать, что опасности для особы короля нет; если бы она, паче чаяния, была, вы должны её разделить. Я требую, чтобы депутация из шестидесяти членов была отправлена к королю и оставалась при нём, пока сборище не рассеется»[69].

    Но другие депутаты, по-видимому, не питают к намерениям петиционеров того доверия, что Верньо. Торийон сообщает о сценах, свидетелем которых он был несколькими часами ранее, и требует от имени комитета секции Гобеленов, чтобы Собрание, как ему и надлежит, поддержало исполнение закона[70]. Дюмолар настаивает, чтобы предложение Верньо об отправке депутации к королю было принято и чтобы незаконные сборища были рассеяны. Но в этот миг председатель объявляет, что только что получил письмо от Сантера, командира одного из батальонов Сент-Антуанского предместья. Слышатся первые раскаты приближающейся грозы, снаружи доносится огромный гул голосов; по этим предвестникам все понимают, что народный поток уже бьётся в двери Национального собрания.
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    Две ватаги бунтовщиков, которые, как мы рассказали, двинулись в путь — одна от Сальпетриер, другая от Бастилии, — не замедлили соединиться. Последние колебания, которые заправилы ещё могли встретить в массах, рассеяло постановление муниципального корпуса, разрешавшее гражданам всякого обмундирования и всякого оружия идти под командованием офицеров национальной гвардии[71].

    По пути сборище пополнялось той толпой зевак и праздных, которые всегда бродят по улицам Парижа, готовые примкнуть к любому кортежу и даже следовать, из простого любопытства или любви к шуму, за приключениями любого мятежа.

    Манеж, приспособленный для Учредительного собрания при его переводе из Версаля в Париж, был зданием около ста пятидесяти футов длиной, которое, прислонённое к террасе Фельянов, занимало приблизительно то место, где ныне пересекаются улицы Риволи и Кастильоне. Терраса существовала в том же виде, что и теперь; но на месте решётки, отделяющей её от улицы Риволи, была высокая стена, не допускавшая никакого сообщения между террасой и длинным двором, тянувшимся между зданием манежа и Тюильри. Этот двор был очень узок, и ничего не было бы легче, чем запереть в нём голову колонны так называемых петиционеров и обезоружить их. Поэтому бунтовщики 20 июня поостереглись входить в эту западню. Так как в Собрание можно было также войти с противоположного конца занимаемого им здания, заправилы решили, что петиционеры явятся через дверь Фельянов, и заставили их идти по улице Сент-Оноре до высоты Вандомской площади.

    В ту минуту, когда они подходили, предшествуемые сапёрами, пушками и повозкой с деревом свободы, перед ними появились двое муниципальных чиновников, посланных Петионом к окрестностям Тюильри, опоясанные шарфами. То были Буше-Рене и Муше. С удивительной важностью эти магистраты попытались повторить комедию, уже разыгранную в предместьях: они заметили вооружённым и безоружным гражданам, что те не могут законно являться в столь большом числе для осуществления своего неотъемлемого права петиции. «Но мы как раз идём просить об этом позволения у Национального собрания», — отвечали им; и, убеждённые этим великолепным рассуждением, люди с шарфами дали увлечь себя до дверей манежа.

    Там толпа остановилась по приказу своего вождя Сантера, который потребовал от своих верных санкюлотов немного терпения, пока он известит представителей народа об их прибытии и пока те обсудят допущение петиционеров.

    Письмо, адресованное всемогущим пивоваром председателю национального представительства, было составлено в таких выражениях:

    «Господин председатель,

    жители Сент-Антуанского предместья празднуют сегодня годовщину Клятвы в Зале для игры в мяч; они должны были принести своё почтение Национальному собранию. Их намерения оклеветали; они просят чести быть допущенными сегодня к решётке; они вторично посрамят своих подлых клеветников и докажут, как всегда, что они — друзья законов и свободы, люди 14 июля.

    Остаюсь с почтением, господин председатель, вашим покорнейшим и послушнейшим слугой.

    Подписано: САНТЕР, командир батальона»[72].

    Париж, 20 июня 1792 года.

    Чтение этого письма вызывает шумные рукоплескания трибун[73]. Часть Собрания встаёт с криками: «Введите петиционеров!» — «Нет! нет!» — кричат справа. Рамон, один из самых мужественных ораторов этой стороны, просит слова; но Ласурс уже на трибуне. «Один из петиционеров, — говорит он, — велел позвать меня, чтобы объявить, что ожидающие у дверей хотят лишь представить Собранию петицию и продефилировать перед ним; они несут адрес королю, но не намерены представлять его королю лично. Они положат его на стол, чтобы Собрание передало его королю или в своей мудрости решило, что сочтёт уместным»[74]. Затем, как мы не раз видели в долгой истории наших революций, оратор, полагаясь на обещания безответственной толпы, прибавляет: «Петиционеры дают формальное обязательство даже не приближаться к жилищу короля».

    Эти утверждения, произнесённые самым решительным тоном, вероятно, производят недостаточное впечатление на колеблющиеся умы. Ибо Верньо тотчас приводит доводы совсем иного свойства: «Если, — говорит он, — народ несколько отступил от закона[75], то это потому, что и учредительный корпус, и сам законодательный корпус поощряли подобные сборища. Если бы вы приказали департаменту и муниципалитету исполнить закон во всей строгости, если бы вы приняли предложение г-на Дюмолара, вы неизбежно возобновили бы кровавую сцену на Марсовом поле...»

    Громы рукоплесканий гремят на трибунах и слева; правая бросает оратору резкие перебивки. «Если бы можно было думать, что в допущении вооружённых петиционеров есть какая-либо опасность, чего я не полагаю, — продолжает Верньо, — я первый предложил бы на завтра декрет против возобновления этой опасности». И тем не менее он заключает требованием, чтобы Собрание соизволило немедленно принять граждан Парижа, испрашивающих чести продефилировать перед ним.

    Рамон хочет отвечать Верньо, но его постоянно прерывают вопли левой, требующей закрытия прений. Наконец голосование оставляет ему слово, и он уже начинает опровергать доводы своих противников[76], когда председатель говорит с волнением: «Я вынужден прервать прения, чтобы объявить Собранию, что начальник караула только что предупредил меня, что петиционеры находятся у дверей этого зала в числе восьми тысяч».

    Собрание охвачено живейшим волнением, которое ещё усиливает следующая фраза, брошенная Кальве: «Их восемь тысяч, а нас лишь семьсот сорок пять: самое время закрыть заседание и уйти!»

    — Будем совещаться спокойно, — восклицает другой депутат, — пусть г-н Рамон продолжает свою речь!

    Всё Собрание рукоплещет этому последнему предложению; Гюа, Ларивьер и другие члены правой сами требуют, чтобы их друг Кальве был призван к порядку; этот призыв произносится единогласно[77]. Так верно то, что во всяком собрании, как бы оно ни было разделено и взволновано, бывают мгновения, когда чувство личного достоинства заставляет умолкнуть страсти и соединяет самые противоположные мнения; к несчастью, эти мгновения часто очень коротки, и страсти слишком быстро берут реванш.

    По предложению одного из членов левой, Лакруа, слово возвращается Рамону. «Если восемь тысяч человек, — продолжает он, — спешат предстать перед вами, то двадцать пять миллионов человек также ждут вашего решения. Законодательный корпус изменил бы самой священной из своих обязанностей, если бы не велел сложить у дверей этого зала оружие, находящееся в руках петиционеров».

    Гаде утверждает, что разоружение совершенно неосуществимо, и пускается в длинный ряд рассуждений, доказывающих, что нельзя сделать ничего лучше, как благосклонно принять предложение Ласурса и Верньо. Но Сантер и его друзья, вероятно, теряли терпение от слишком долгого ожидания, ибо председатель прерывает оратора левой, во второй раз объявляя, что петиционеры настойчиво просят допустить их[78]. Собрание вновь не удостаивает внимания требование, которое обращает к нему мятеж, воющий у его дверей. Гаде продолжает критиковать постановление директории, которое, как он утверждает, стало известно в предместьях лишь тогда, когда сборище уже образовалось и было готово двинуться; он заключает требованием немедленного допущения петиционеров.

    «Это очевидно, — восклицает Жокур, — те, кто их привёл, не могут их отослать»[79].

    Несколько членов с разных сторон ещё просят слова, но Собрание объявляет прения закрытыми.

    Новое происшествие усиливает беспорядок и смятение. Петиционеры настолько уверены, что их числу и оружию нельзя ни в чём отказать, что для них закрытие прений равнозначно удовлетворению их просьбы. Они входят в зал и появляются у решётки прежде, чем какой-либо декрет их туда допустил. Среди перекрёстных протестов председатель бессилен добиться тишины; он покрывает голову, и на несколько минут заседание прерывается. Конституционные депутаты устремляются к трибуне, другие, стоя у своих скамей, взывают к бюро, чтобы оно охранило неприкосновенность святилища закона; некоторые представители, без сомнения друзья делегатов мятежа, идут им навстречу и после короткого объяснения добиваются от них, чтобы они подождали входить, пока это позволит Национальное собрание.
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    Пока слишком нетерпеливых петиционеров провожают обратно в залу ожидания, скажем несколько слов о том, что происходило снаружи за те час или два, что сборище наводнило подступы к манежу и Собрание с лихорадочной тревогой обсуждало, какого поведения держаться в этих серьёзных обстоятельствах. Задержанная у подножия лестницы, ведшей в зал заседаний, толпа не переставала расти. Ей невозможно было отступить, ибо вновь прибывавшие всё время напирали на тех, кто остановился. По счастью, недалеко от двора Фельянов был довольно обширный сад, принадлежавший старому монастырю капуцинов; он на миг послужил отводом; но едва он наполнился, искавшие в нём убежища оказались заперты. То были главным образом национальные гвардейцы и санкюлоты, принёсшие тополь, предназначенный украсить террасу Фельянов. Не зная, что делать до дефиле, они посадили дерево свободы и отпраздновали Клятву в Зале для игры в мяч в капуцинском огороде[80].

    Между тем опасность быть раздавленными становилась всё более близкой для первых петиционеров, чувствовавших, как за ними поднимается народный прилив. Поставленные во главе сборища, у подножия лестницы, ведшей в зал заседаний, Сантер, Сент-Юрюж, Александр и другие вожди ничего не могли ни предотвратить, ни направить. Тем временем массы мужчин, женщин, детей, вооружённых и безоружных, теснились в узком дворе манежа, у стены, отделявшей его от террасы Фельянов. В этой стене была проделана дверь для нужд Собрания; но её заперли с самого утра, и её охранял отряд национальной гвардии, выдвинутый начальником четвёртого легиона Манда[81]. Толпа громкими криками требует открыть эту дверь. Три муниципальных чиновника — Буше-Рене, Буше Сен-Совёр и Муше, — находившиеся тогда на террасе Фельянов, прибегают и объявляют через окошечко скопившимся массам, что, хотя у них нет никакой власти внутри дворца, они сейчас узнают, кто отдал распоряжение, и постараются добиться его отмены. Они обращаются сначала к командиру отряда, стоящего на террасе; тот отсылает их к генеральному командующему, который должен быть у короля. Они сделали несколько шагов к Тюильри, как вдруг, услышав удвоившиеся вопли черни, оборачиваются и видят, что к двери подвезены пушки, направленные на угрожающих ей граждан[82]. По их настояниям пушки отодвигают на несколько шагов, и Муше заклинает толпу потерпеть, пока он и его коллеги не добьются открытия двери, отделяющей её от террасы, а следовательно, и от сада[83].

    Три муниципала, войдя во дворец, принимаются искать генерального командующего, которого нигде не находят, и добираются до королевской опочивальни. Людовик XVI тотчас принимает их и спрашивает, каково положение Парижа. Муше описывает тщетные попытки остановить сборище предместий, излагает, сколь опасно было бы раздражать толпу, наводя на неё пушки, и заключает просьбой, чтобы Его Величеству угодно было отдать необходимые приказы, дабы сад Тюильри, открытый утром и внезапно закрытый, был, как обыкновенно, отдан публике[84], ибо, прибавляет он, граждане, идущие законно, не могут не оскорбиться, видя себя подозреваемыми в дурных намерениях[85].

    — Ваш долг, — говорит король, — заставить исполнять закон.

    Но вместо того чтобы удалиться после этого ответа, три муниципальных чиновника настаивают:

    «Если приказ открыть дверь, которого мы испрашиваем, — говорит Муше, — не будет отдан, есть опасение, что её выломают»[86].

    — Если вы считаете это необходимым, — отвечает король, — велите открыть дверь Фельянов, и пусть они продефилируют вдоль террасы и выйдут через двор Конюшен. Впрочем, договоритесь с генеральным командующим национальной гвардией и сделайте так, чтобы общественное спокойствие не было нарушено. Ваш долг — блюсти за этим[87].

    Не заботясь более о поисках неотыскиваемого генерального командующего, три муниципала бегут отнести королевский приказ отряду, удерживающему народ у двери террасы. Но приказ был уже не нужен: дверь только что была выломана[88]. Была ли она выбита бревном[89] или просто поддалась давлению толпы? Это нельзя утверждать с уверенностью. Как бы то ни было, тот факт, что первое насилие было совершено задолго до выхода петиционеров из Собрания, — факт, отрицаемый или замалчиваемый историками, стремящимися представить день 20 июня настоящей идиллией в действии, — этот факт неоспорим.
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    Большая часть толпы, сопровождавшей мятеж из чистого любопытства, праздности или даже увлечения, рассыпалась по саду, довольная возможностью на досуге отдохнуть от усталости. Казалось, она уже не помышляла входить, волей или силой, ни к представителям народа, ни к королю, и ничего не было бы легче, чем помешать уже почти рассеявшемуся сборищу образоваться вновь. Но это не входило в расчёты заправил, и день должен был стать полным. Поэтому, когда, как мы сейчас увидим, голова колонны, оставшаяся во дворе Фельянов, получила позволение продефилировать перед Собранием, барабанщики батальона Кенз-Вен ударили сбор; вся толпа, рассеянная по саду Тюильри, поспешила собраться, и начался второй акт этой драмы, которая каждое мгновение могла обратиться в ужаснейшую трагедию.

    Национальное собрание ничего не знало о том, что происходило снаружи. Оно по-прежнему считало себя под давлением десяти-пятнадцати тысяч вооружённых людей. Внезапное появление петиционеров распространило страх среди некоторого числа его членов. Председатель старается извинить его, говоря, что оно было следствием ошибки, вполне понятной среди столь великого волнения[90]. «Депутация не явилась сама собой, — прибавляет Лакруа, — её позвал какой-то растерявшийся пристав; это настолько верно, что можно было видеть, как граждане удалились, как только ошибка была обнаружена; поэтому Собрание должно спокойно решить, будут ли допущены петиционеры и затем будет ли разрешено сопровождающему их кортежу продефилировать»[91].

    Собрание постановляет, что депутация будет принята; ранее выпровожденные граждане возвращаются; они появляются у решётки, и их оратор, Югенен[92], начинает читать длинную и яростную речь, приготовленную в мастерской Сент-Антуанского предместья. Среди океана напыщенных фраз и классических реминисценций, где на каждом шагу всплывает имя Катилины, выделяются некоторые фразы, вроде следующих:

    «Зачем нужно, чтобы свободные люди оказались доведены до жестокой необходимости обагрить свои руки кровью заговорщиков? Уже нельзя скрывать: заговор раскрыт, час настал, кровь прольётся, и дерево свободы, которое мы только что посадили, расцветёт в мире; разве у короля может быть иная воля, кроме воли закона? Народ тоже имеет волю, и его голова стоит не меньше, чем головы коронованных деспотов. Эта голова — родословное древо нации, и перед крепким дубом слабый тростник должен склониться...

    Мы существенно жалуемся на бездействие наших армий и требуем, чтобы вы проникли в его причину; если оно проистекает от исполнительной власти, да будет она уничтожена! Кровь патриотов не должна литься ради удовлетворения гордости и честолюбия вероломного дворца Тюильри.

    Один человек не должен влиять на волю двадцати пяти миллионов. Если мы из уважения оставляем его на его посту, то лишь при условии, что он будет исполнять его конституционно; если он от него отступит, он уже ничто для французского народа.....

    Мы открыли вам наши сердца, давно изъязвлённые; мы надеемся, что последний крик, который мы к вам обращаем, отзовётся в ваших. Народ здесь, он ждёт в молчании ответа, достойного его верховной власти.

    Эта петиция исходит не только от Сент-Антуанского предместья, но и от всех секций столицы и окрестностей Парижа.

    Петиционеры этого адреса просят чести продефилировать перед вами»[93].
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    Эта петиция, настоящее объявление войны королевской власти, часто прерывалась рукоплесканиями левой и трибун[94]; но она, естественно, возбудила негодование всех людей порядка, которые не могли без содрогания слышать зловещие пророчества так называемых делегатов Сент-Антуанского предместья. Дюбайе требует слова тотчас после того, как оратор петиционеров произнёс свою последнюю фразу, бросил свою последнюю угрозу. «Но, — кричат ему, — председатель будет отвечать; вы можете говорить лишь после председателя». — «Я требую слова раньше», — возражает смелый депутат[95]. Собрание отказывает ему, и Франсе (де Нант) отвечает депутации несколькими туманными и банальными фразами, которым рукоплещут с обеих сторон, потому что они не имеют слишком ясного смысла:

    «Граждане, — говорит председатель, — Национальное собрание и народ едины; мы хотим вашего блага, вашего счастья, вашей свободы, но мы хотим также и конституции[96]. Если существуют заговоры, мы расстроим их силой закона. Мы приглашаем вас, во имя отечества, к повиновению закону, который есть знак, наиболее уважаемый всеми народами, достойными свободы; мы приглашаем вас...»

    «Никаких приглашений!» — кричат несколько депутатов[97].

    «Национальное собрание всегда будет с удовольствием видеть вокруг себя граждан Парижа, ибо оно уверено в их патриотических чувствах и знает, что лишь опасности отечества могут возбуждать их тревогу. Оно примет во внимание петицию, которую вы только что ему представили, и приглашает вас на своё заседание»[98].

    Дюбайе вновь требует слова против петиции, но ему отказывают. Матьё Дюма удаётся, несмотря на шум, произнести этот энергичный протест: «Во исполнение присяги законодателя и ради чести Национального собрания я требую, чтобы предварительный вопрос о допущении граждан был поставлен на голосование».

    Пока петиционеры пересекают зал под рукоплескания трибун и левой, председатель ставит на голосование предварительный вопрос. Большинство его отвергает, и Собрание постановляет, что граждане Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий будут допущены продефилировать перед ним. «Ну что ж! тогда я требую предварительного вопроса, — восклицает Жирарден, — по всем законам королевства!»[99]

    Жирарден был совершенно прав. Никогда ещё нарушение законов, презрение и ненависть к королевской власти не проповедовались столь открыто. Собрание, допуская в своё лоно этих дерзких петиционеров и их эскорт, не давало ли этим речевым насилиям, которые вскоре должны были претвориться в насилия фактические, своего рода законное освящение? С этих пор демагогические заправилы узнали, какова сила сопротивления, которую большинство противопоставит осуществлению их замыслов; из этого первого успеха они отлично поняли, что большинство готово признать власть совершившегося факта, каков бы он ни был, лишь бы от него не требовали высказаться до события.

    Но пока во дворе манежа и у подступов к Собранию бьют сбор, чтобы собрать армию мятежа, рассеянную по саду Тюильри, у решётки появляются другие депутации, ожидавшие чести быть допущенными. Их речи составляют странный контраст с угрозами, которые только что были столь терпеливо выслушаны. Они не поносят исполнительную власть, не докучают Национальному собранию яростными декламациями; они довольствуются клятвой в любви к отечеству и законам. — «Чего мы никогда не забудем, — говорят делегаты двух первых батальонов Жиронды, — так это того, что законы всегда должны быть в нашей памяти и дороги нашим сердцам; что вооружённая сила по существу своему повинуется. Мы никогда не забудем, что в свободной стране всякий гражданин, от солдата до генерала, должен идти прямо на врага, не поворачивая головы назад».

    «Собрание с удовольствием выслушало выражение ваших чувств, — отвечает председатель. — Оно особенно заметило в них ту максиму: вооружённая сила по существу своему повинуется. Оно свидетельствует вам удовлетворение, испытанное им при этих святых словах».

    Очевидно, этот ответ был обращён к предыдущим петиционерам; но какой позор для национального представительства — быть вынужденным облекать осуждение насилия в робкую похвалу умеренности!
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    Тише! шум барабанов и музыки возвещает прибытие торжествующего мятежа! вот он врывается в святилище закона!

    Во главе кортежа торжествующе шествуют Сантер и Сент-Юрюж. Бывший маркиз и пивовар, войдя, становятся у подножия трибуны, чтобы направлять дефиле.

    За ними теснится огромная толпа мужчин, женщин и даже детей, которых матери ведут за руку. Одни безоружны, другие потрясают саблями, пиками, топорами, косами, тесаками, сапожными ножами, ножами, железными остриями, даже пилами, насаженными на концы длинных палок. Кое-где среди этой беспорядочной толпы виднеются взводы национальной гвардии, которые своим присутствием как бы освящают эту странную сатурналию.

    Толпа подпевает музыкантам, играющим мотив «Ça ira»; беспрестанно слышатся крики: «Да здравствуют патриоты! Долой вето!» Дефилируют самые странные, а порой и самые угрожающие эмблемы. Двое несут на концах пик: один — старые штаны с надписью «Да здравствуют санкюлоты!» — то было знамя парижской нищеты; другой — телячье сердце, всё окровавленное, с девизом «Сердце аристократа!» — то было грубо ясное объявление желаний некоторого числа бунтовщиков. Но, как говорит «Монитёр», разные члены Собрания уговаривают частное лицо, несущее этот последний трофей, выйти из зала. Странную, как видно, снисходительность проявляли к негодяю, которого следовало бы с позором выгнать.

    Дефиле длится более часа. Патриотические танцы по временам разнообразят зрелище, предлагаемое парижской чернью депутатам Франции; импровизированные ораторы хотят дать образчики своего красноречия; но Сантер, вождь манифестации, хорошо знающий, что визит в Собрание должен быть лишь прелюдией к другому визиту, спешит положить конец этим происшествиям, произнося зычным голосом: «Вперёд, марш!»

    По окончании дефиле генерал бунтовщиков благодарит представителей народа за знаки дружбы, оказанные гражданам Сент-Антуанского предместья, и просит их принять знамя в свидетельство их признательности. Затем он бежит со своим неразлучным сообщником, бывшим маркизом де Сент-Юрюжем, догонять своих людей на площади Карусели.

    Собрание, полагая, что всё кончено, закрывает заседание. Тогда было половина четвёртого.
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    Войдя через дверь Фельянов, кортеж выходил через двор манежа; из этого длинного и узкого двора он мог вернуться на улицу Сент-Оноре, мог также, поскольку ему не противопоставляли никакого препятствия, пройти в дверь, которая в конце этого двора сообщалась с садом Тюильри, проследовать вдоль фасада дворца, выйти через решётку Королевского моста и подняться по набережным. Именно этот последний путь он и избрал.

    Кто ему его указал? Вероятно, неутомимый Муше, которого мы вновь встречаем здесь, опоясанного шарфом, обращающегося с речами к своим друзьям-предмещанам, отдающего приказы национальной гвардии, направляющего ход манифестации и размножающегося, чтобы придать себе смехотворную значимость[100].

    Вдоль фасада Тюильри были выстроены батальоны национальных гвардейцев, образуя фронт знамён; кортеж дефилировал перед ними. Проходя под королевскими окнами, он издавал свои обычные крики: «Да здравствует нация! Да здравствуют санкюлоты! Долой господина и госпожу Вето!»[101] Что до национальных гвардейцев, то, смотря по духу, господствовавшему в разных батальонах, они выражали манифестации своё одобрение или порицание: одни сняли штыки, другие отказались это сделать, некоторые дошли до того, что отдавали воинские почести этой беспорядочной толпе.

    В эту минуту всё казалось довольно спокойным и внутри, и вне дворца; видя, что кортеж направляется к набережным, не пытаясь проникнуть в Тюильри, все чувствовали, как рассеиваются опасения. Король, его семья и всё их окружение были совершенно спокойны. То же было и с лицами, наблюдавшими из сада и от подступов к Собранию за движением сборища[102].

    Но вдруг толпа, вместо того чтобы следовать по набережной, появляется перед калиткой Карусели, охраняемой отрядами батальонов Сент-Антуанского предместья и Пти-Пер. С первого мгновения дефиле через Национальное собрание командир батальона Валь-де-Грас Сен-При отправил свои две пушки с артиллеристами на площадь Карусели[103], и так как эта площадь не составляла части королевского жилища[104], их впустили туда без противодействия. Быть может, именно из-за их введения кортеж, выйдя из сада, нашёл у калиток странное распоряжение: «Впускать всех вооружённых лиц, каким бы оружием они ни обладали, и не впускать тех, у кого нет оружия»[105]. Но безоружные последовали за потоком вооружённых санкюлотов и проникли вместе с ними на Карусель, несмотря на сопротивление национальных гвардейцев.

    Между тем ничего не было бы легче, чем помешать толпе войти на Карусель, а оттуда во дворец. Генеральный командующий имел в этот миг значительные силы: десять батальонов в саду, два других на террасе у воды, четыре на площади Людовика XV, пять на площади Карусели и, наконец, внутри Тюильри — один батальон, два караула, сменяющийся и сменяемый, и сто конных жандармов[106]. С таким количеством войск, при надлежащем их расположении, можно было без труда охранять все подступы к королевскому жилищу и держать закрытыми все дворы и все двери. Но Раменвилье оставался в течение всего события в полнейшем бездействии, приводя тот довод, что, поскольку мэр позволил, а король не отказал в допущении двадцати петиционеров, он не мог взять на себя объявление военного положения против их эскорта. К тому же, как он утверждал позднее[107], во дворце находилось около десятка муниципальных чиновников, с шарфами и без шарфов, отдававших приказы с согласия короля или без оного; ему не подобало вступать с ними в спор о полномочиях.

    Как бы то ни было, даже взломав решётку сада и калитки Лувра, народная масса, казалось, не имела намерения нарушить жилище короля. Уже через площадь Карусели она достигала улицы Сен-Никез, как будто собираясь вступить на неё и вернуться в свои кварталы, поднявшись по улице Сент-Оноре. Полковник Рюльер, стоявший с двумя эскадронами 29-й дивизии жандармерии перед Тюильри, лицом к особняку Лонгвиль, настолько был уверен, что всякая опасность миновала, что спешился, позволил части своих людей сделать то же и ушёл с приятелем беседовать в королевский двор, находившийся внутри дворца[108].

    Но вот внезапно кортеж останавливается. Площадь Карусели в 1792 году была довольно мала и сильно загромождена постройками. Поэтому она скоро наполняется, ибо никто с неё не уходит, и вся толпа, только что продефилировавшая перед Собранием, проникает туда через калитки Карусели и скопляется на ней. Вскоре под давлением агитаторов народная масса оживляется и издаёт нестройные крики, которые не замедляют превратиться во властные требования, в яростные понуждения.

    Группа примерно из сорока санкюлотов появляется у дверей королевского двора: «Мы хотим войти, — говорят они, — и войдём; мы не желаем королю зла, и никто не может помешать нам дойти до него»[109]. Верные своему распоряжению, двое часовых-жандармов скрещивают штыки, не отвечая. Бунтовщики удаляются, не без угроз солдатам — кто тесаком, кто ружьём или пикой[110]. Но немного спустя те же или другие вместо них возвращаются, всё так же требуя впустить их. Именно из-за этой настойчивости остававшаяся открытой дверь закрывается, как и калитка.

    Тревога велика среди национальных гвардейцев и жандармов, обязанных защищать дворец. «Мы скорее погибнем, чем впустим их», — говорят одни. — «Но у нас нет приказов, — говорят другие, — и нет офицеров, которые бы нами командовали»[111]. Несколько человек кричат «к оружию!» и строятся в колонну у двери[112]. «А нам, — спрашивает полковника Рюльера один капитан жандармерии, — что нам делать?» — «У меня нет приказов, — отвечает тот, — но я полагаю, что войско здесь для того, чтобы поддерживать национальную гвардию»[113]. Подполковник жандармерии Карль, заметив Раменвилье, спрашивает его, что ему делать с двумястами человек, которыми он командует. «Надобно снять штыки!» — «Почему же, — отвечает Карль, — мне не прикажут сразу отдать шпагу и снять штаны?» При этом ответе генеральный командующий поворачивается спиной и быстро исчезает[114].
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    Между тем чернь скоплялась у подступов к королевской двери, колотила в неё, вопила: «Мы всё равно войдём!» А Муше, тот муниципальный чиновник, которого всегда находишь как раз у той двери, через которую сейчас войдёт толпа, очень важно говорил солдатам и национальным гвардейцам: «В конце концов, право петиции священно»[115].

    Начальник второго легиона Аклок приглашает присутствующих муниципальных чиновников пойти предложить гражданам, наполняющим площадь Карусели, выбрать человек двадцать безоружных, если они имеют представить королю адрес; этих двадцать делегатов он обещает сам провести к Его Величеству и заранее заявляет, что уверен, что они будут хорошо приняты им[116]. Вследствие этого калитку открывают. Муниципалы обращаются к толпе: «Вы не должны проникать с оружием к королю; двор дворца составляет часть его жилища… Король примет вашу петицию, но в формах, предписанных законом. Где ваши двадцать безоружных депутатов? Пусть подойдут и войдут одни»[117]. Является человек тридцать; не считая, муниципальные чиновники вводят их, как будто это и есть требуемая депутация, и калитка тотчас закрывается жандармерией[118].

    С начала дефиле канониры четырёх батальонов Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий выстроились со своими орудиями в глубине Карусели, перед особняком Лонгвиль[119]. Сен-При, выйдя из Собрания, куда батальон Валь-де-Грас увлёк его силой, хочет собрать своих людей и останавливает их на набережной. Он посылает своим артиллеристам приказ покинуть Карусель и привести к нему орудия, но канониры отказываются повиноваться. Второй командир Леклерк прибегает и повторяет то же приказание — новый отказ. Более того, сам батальон, заряжая ружья вопреки противоположным приказам, увлекает своего начальника на площадь Карусели и занимает позицию возле пушек. Сен-При ещё пытается успокоить свою взбунтовавшуюся часть; он приказывает лейтенанту канониров выдвинуть орудия вперёд и идти в направлении Гобеленов. «Нет! — восклицает офицер, — мы не уйдём; мы не затем сюда пришли; Карусель взята, нужно, чтобы и дворец был взят. В первый раз канониры Валь-де-Грас идут в поход; они не какие-нибудь… И мы ещё посмотрим!.. Ну! ко мне, канониры… прямо на врага!»[120] И канониры, национальные гвардейцы, чернь — всё устремляется в направлении Тюильри.

    В то самое мгновение, когда массы уже готовы начать осаду Королевской двери, когда наведены пушки предместий, изнутри двора раздаётся крик: «Не стреляйте, открывают!» И действительно, обе створки двери поворачиваются на петлях и дают проход толпе, которая с яростью врывается в королевский двор[121]. Но последнее препятствие может остановить поток: решётка находится в конце двора, под сводом, ведущим к большой лестнице; начальники легионов Аклок, Манда, Пинон, командир батальона Ванотт стараются закрыть эту решётку, зовут на помощь канониров и егерей из состава сменяющегося караула, прибывшего несколько часов назад и рассыпанного по двору; но те отказываются слушать голоса своих начальников.

    «Уверены ли вы, — восклицает Пинон, — что среди тех, кто является, не замешаются люди, способные покуситься на жизнь короля?» — «Лучше, — отвечают ему, — чтобы был убит один человек, чем мы». — «Вы, значит, хотите дать нас перерезать?» — кричат канониры, мешая своим офицерам противопоставить толпе это последнее препятствие.

    Вторжение столь стремительно, что одну из пушек батальона Валь-де-Грас переносят на руках до третьей комнаты дворца, в Швейцарскую залу; но там она застревает в двери и мешает идущим следом проникнуть дальше. Это происшествие лишь разжигает ярость народа, среди которого распространяется слух, что найдено орудие, готовое встретить его картечью. Всё скоро разъясняется благодаря муниципалам Буше-Рене и Муше, которые упрекают канониров в излишнем усердии, заставляют ударами топора освободить дверь и спустить пушку к подножию лестницы; она осталась там до самого очищения дворца[122].

    Обращаясь с Тюильри, как с городом, взятым приступом, опрокидывая всё, что противится её проходу, вторгающаяся чернь проникает до залы Ой-де-Бёф, двери которой закрыты и входа в которую она с громкими криками требует.
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    В этой зале находились король, трое его министров — Больё, Лажар и Террье, маршал де Муши, два жандармских офицера, один-два кавалера ордена Святого Людовика, начальник легиона Лашене и, наконец, несколько простых волонтёров национальной гвардии — Фонтен, Госсе, Бидо, Лекрознье, Гибу.

    Госпожа Елизавета, не покидавшая брата, с трепетом слушает страшный шум, которым возвещает о себе народное вторжение, и вся в слезах заклинает национальных гвардейцев защитить короля.

    В этот миг стучат в другую дверь, не в ту, за которой воет чернь. Неужели снова враг? Нет, это Аклок и адъютант Буавен, которые по внутренним лестницам спешат с подкреплением из национальных гвардейцев защитить короля или умереть с ним. Они называют себя; им открывают. Аклок бросается к монарху, обхватывает его руками и, умоляя показаться народу, клянётся погибнуть скорее, чем допустить, чтобы тот претерпел малейшее оскорбление[123].

    Дверь, единственно отделяющая Людовика XVI от вторгающихся, всё сильнее сотрясается от ударов топоров и ружейных прикладов. Одна из филёнок падает. Пики, палки, штыки угрожают грудям храбрых гренадеров, бросившихся перед государем. «Государь, — восклицает один из них, — не бойтесь!» — «Нет, — отвечает монарх, героический в это мгновение[124], — нет, я не боюсь; положите руку мне на сердце — оно чисто»[125]; и, схватив руку национального гвардейца, он с силой прижимает её к своей груди. Затем, решившись последовать совету, данному Аклоком, он приказывает впустить народ. Егерь Фонтен отодвигает нижний засов, швейцарец — верхний[126], и тотчас, как только дверь открыта, двадцать или тридцать человек вбегают. «Граждане, — кричит им Аклок, — признайте вашего короля, уважайте его; закон вам это повелевает; я погибну, мы все погибнем скорее, чем допустим, чтобы его неприкосновенности был нанесён малейший ущерб».

    При этих словах, произнесённых твёрдым голосом, народное вторжение останавливается на несколько секунд[127]; этим мгновением передышки пользуются, чтобы провести короля в амбразуру окна, на скамью которого он поднимается[128]. Толпа продвигается и вскоре наполняет большую залу Ой-де-Бёф, которая почти целиком ей оставлена. «Чего вы хотите? — говорит Людовик XVI с удивительным спокойствием. — Я ваш король. Я никогда не отступал от конституции»[129].

    Но голос его теряется среди воплей. Со всех сторон раздаются крики: «Долой господина Вето!»[130] «к чёрту вето!», произносимые с оскорбительными угрозами людьми, вооружёнными ружьями и пистолетами[131]. Ежеминутно из огромной толпы поднимаются грубые требования: «Возвращение министров-патриотов — он должен это подписать! мы не выйдем, пока он этого не сделает!» Большая зала представляет зрелище океана голов, рук, пик, сабель, который, кажется, волнуем вечным приливом и отливом и над которым всплывают ужасные трофеи, уже пронесённые через Национальное собрание[132].

    Некоторые историки, чтобы опровергнуть, быть может, преувеличенные утверждения ультрароялистов, Пельтье и других, сами увлеклись странными оценками в противоположную сторону. Вопреки фактам, которыми полны подлинные протоколы, эти писатели не боятся заявлять, будто никогда ещё не проявлялись столь безобидные намерения среди более причудливого беспорядка[133]; будто если некоторые лица, в виде исключения, и имели вид, что посягают на жизнь короля, то одно то, что они его не убили, доказывает, что никто об этом и не помышлял. «Это было бы очень легко, — говорит г-н Мишле[134]: — у короля было мало людей вокруг, и некоторые из нападавших, имея пистолеты, могли поразить его на расстоянии».

    Что массы, увлечённые несколькими заправилами в неприкосновенное жилище Людовика XVI, вошли туда без злых намерений; что множество этих женщин, детей, праздных людей, пришедших лишь из любопытства, не подозревали, что совершают национальное преступление, оскорбляя монарха у него дома, — да, это кажется нам неоспоримым. Но не менее бесспорно и то, что некоторые негодяи, находившиеся в толпе, только и желали опередить навеки омерзительное дело, совершённое 21 января; что цареубийство было сделано невозможным единственно мужеством короля и тех, кто его окружал[135]. У убийц те же инстинкты, что у некоторых хищных зверей: они не смеют нападать на того, кто смотрит им в лицо, и бросаются лишь на тех, кто сам отдаёт себя.

  

  
    XIX

    Большая зала Ой-де-Бёф уже около часа служит театром невыразимого смятения. Никто — ни высшие офицеры, окружающие короля, ни муниципальный чиновник Муше, прибежавший, как он говорит в своём донесении, для поддержания благопристойности, — никто не может добиться, чтобы его выслушали; один лишь мясник Лежандр получает минуту тишины, когда так обращается к королю: «Милостивый государь!..» И так как Людовик XVI, ошеломлённый непривычным обращением, делает жест: «Да, милостивый государь, — продолжает Лежандр, — слушайте нас, вы созданы, чтобы нас слушать. Вы вероломны; вы всегда нас обманывали; вы и теперь нас обманываете, но берегитесь; мера переполнена, и народ устал быть вашей игрушкой!» Затем второстепенный трибун принимается читать некую петицию, набитую обвинениями, ложью, угрозами, написанную и произносимую, разумеется, от имени народа. Монарх с удивительным спокойствием отвечает: «Я сделаю то, что конституция и декреты повелевают мне делать»[136]. Это твёрдое и достойное заявление вызывает новые вопли: «Долой короля!»[137] «верните министров! закон против священников! закон о лагере двадцати тысяч! к чёрту вето!» Муше, неутомимый и неизбежный Муше, хочет говорить; он пробрался к амбразуре окна, где находится Людовик XVI; приподнятый на плечи двух граждан, он ссылается на своё звание муниципального чиновника, но его шарф уважают так же мало, как и его красноречие[138].

    Один человек нёс на конце шеста красный колпак; он опускает его в сторону короля, как бы поднося ему; Людовик XVI делает знак, который Муше считает понятым; тот хватает колпак и надевает его несчастному монарху, который немедленно покрывает им голову[139]. При этом странном зрелище толпа разражается рукоплесканиями; она кричит: «Да здравствует нация! да здравствует свобода!» и даже «Да здравствует король!» Но это последнее восклицание вышло не из всех уст, как утверждает Муше в своём донесении. Правда, муниципальный чиновник Патри позже утверждал, что, если бы король не протянул руку, чтобы взять красный колпак, от него не потребовали бы надеть его на голову. Но это далеко не достоверно, ибо, если верить другому свидетелю, храброму гренадеру Бидо, стоявшему рядом с Его Величеством во время этой сцены, из толпы слышались слова, достаточно указывавшие, до чего могло бы дойти насилие: «Хорошо сделал, чёрт возьми, что надел его, а то мы посмотрели бы, что из этого вышло… и, чёрт возьми, если он не утвердит декреты о неприсягнувших священниках и о лагере двадцати тысяч, мы будем приходить каждый день, и именно этим мы его доймём и сумеем заставить нас бояться»[140].

    Какая-то женщина привлекает взоры короля, потрясая шпагой, увитой цветами и увенчанной кокардой. Муше делает женщине знак, и украшенная цветами шпага переходит в руки монарха, который взмахивает ею под восторженные крики толпы: «Да здравствует нация!»[141] Сам Людовик XVI повторяет этот крик; он уверяет, что искренне желает счастья народу, и заявляет о своей нерушимой привязанности к конституции[142]. Тщетно со всех сторон вновь требуют отмены вето, возвращения министров-патриотов: монарх остаётся безмолвен по этим двум пунктам. Если действительно хотели, как говорит г-н Мишле[143], устрашить его, обратить его страхом, то это не удалось; твёрдый в своём человеческом достоинстве, как и в своей королевской вере, внук Генриха IV и Людовика XIV, не уступив 20 июня, стяжал себе право на восхищение истории, которое никогда не может быть честно у него оспорено.

    Однако, поскольку государь не давал черни того, чего заправилы заставляли её требовать, положение становилось безвыходным; крики следовали за криками, угрозы за угрозами, толпа за толпой. Муше предлагает королю выйти на террасу, чтобы говорить с народом и быть лучше услышанным[144]; другой муниципал, Гю, советует ему перейти в соседнюю комнату; Людовик XVI отвечает: «Мне и здесь хорошо[145], я хочу остаться». Без сомнения, он не доверял ни тому, ни другому из этих муниципалов, слишком подозреваемых в якобинстве. Несмотря на открытие галереи[146], жара была чрезмерна[147]. Один национальный гвардеец, которому друзья передавали из рук в руки бутылку вина и стакан, замечает, что лицо короля обливается потом.

    «Государь, — говорит он ему, — вы, должно быть, очень хотите пить, ибо я умираю… Если бы я осмелился вам предложить… Не опасайтесь ничего, я честный человек, и, чтобы вы пили без опасения, я выпью первым, если вы мне позволите».

    — Да, друг мой, я выпью из вашего стакана, — отвечает Людовик XVI и под рукоплескания толпы восклицает: «Народ Парижа, я пью за твоё здоровье и за здоровье французской нации!»[148]

    В тот же миг во дворец поспешно входили несколько депутатов, узнавших о нарушении королевского жилища. У них не было и не могло быть никакого официального поручения, ибо Собрание не сочло нужным принять предложение, сделанное Верньо несколькими часами ранее, — отправить к королю постоянную депутацию из шестидесяти членов. Бросаясь сквозь толпу, переполняющую лестницы и покои, они с величайшим трудом добиваются, чтобы их узнали, выслушали, стали уважать. Наконец, после тысячи усилий, они достигают дверей залы Ой-де-Бёф. Верньо, Иснар — два самых популярных члена левой — прокладывают себе путь. Даверуль, Блан-Жилли — два члена правой — их сопровождают. Даверуль, личный друг Лафайета, отстраняет бунтовщиков, ближе всего стоящих к Людовику XVI, восклицая: «Вы приблизитесь к королю, лишь перешагнув через мой труп!»[149] Иснар, приподнятый несколькими национальными гвардейцами так, чтобы возвышаться над толпой, заклинает её удалиться, но его прерывают: хотят прежде добиться отмены вето, возвращения министров. «Если бы то, чего вы требуете, было вам дано в эту минуту, — говорит он, — это уже не было бы актом свободы… Удалитесь же во имя закона и Национального собрания, на которое вы можете положиться в заботе сделать всё, что будет уместно»[150]. Но шум усиливается: «Граждане, — повторяет он, — я Иснар, депутат Национального собрания; я приглашаю вас удалиться и отвечаю вам головой, что вы получите удовлетворение»[151].

  

  
    XX

    Что делало Собрание, от имени которого только что говорил Иснар? Напомним: оно закрыло заседание тотчас после народного дефиле; но, выходя из манежа, многие депутаты заметили беспорядок, возникший вокруг Тюильри, и один за другим вернулись в зал заседаний. Около пяти часов один из прежних председателей, Гитон-Морво, занимает кресло и велит открыть двери трибун[152].

    Докладчик финансового комитета уже начал чтение декрета, как его резко прерывает Реньо-Бокарой, восклицающий:

    «Я узнаю, что дни короля в опасности; я требую, чтобы Собрание в полном составе отправилось к нему, дабы спасти его особу».

    «Предмет неотложный, — прибавляет Эбер (из Сены и Марны), — тут нечего совещаться». — «Скажите пожалуйста!» — отвечают ему слева. — «Король не может быть в опасности среди народа», — говорит Тюрио. — «Но, — отвечает Бёньо, — у короля не народ, а разбойники». — «Это народ, это народ», — твердят ультрареволюционные депутаты. Среди ропота Тюрио бросает против защитников оскорблённого королевского величия такие слова: «Королю стоит только вести себя хорошо, и народ не пойдёт к нему. Я требую призыва к порядку всех, кто позволит себе обвинять народ!» — «Предложение мятежника, который видит народ в разбойниках», — с негодованием восклицает депутат правой Брёнк.

    Смятение всё же утихает, и Собрание почти единогласно постановляет, что депутация из двадцати четырёх членов будет немедленно отправлена в Тюильри.

    Жирарден, только что занявший кресло, временно занимаемое Гитон-Морво, назначает её членов, и те бегут исполнять своё поручение.

    Едва они вышли, как Дюма, прибывший из дворца, объявляет, что королю грозит неминуемая опасность. Левая яростно прерывает его, восклицая устами Шарлье: «Король не подвергается никакой опасности, он среди народа!» — и голосом капуцина Шабо: «К порядку депутата, оклеветавшего народ!» Дюма тем не менее развивает свою мысль. Ему представляется необходимым, чтобы генеральный командующий национальной гвардией был вызван к решётке и чтобы через его посредство были отданы необходимые приказы для безопасности короля. — Ропот. — Дюма справедливо раздражается и с благородной живостью описывает печальное зрелище, которого был свидетелем: король осаждён, под угрозой, унижен знаком одной фракции, король покрыт красным колпаком! Правая рукоплещет своему мужественному представителю, но левая кричит: «Долой! долой!» — и трибуны присоединяются к ней, осыпая оратора яростной бранью. Адам, Баэр и многие другие обращаются к председателю, обличая ему, а через него и всей Франции, врагов конституции. Другие члены правой восклицают: «Что скажут департаменты, когда узнают, что глава, государь, облечённый национальным величием, был до такой степени унижен?» — «Унижен, — отвечают монтаньяры под неистовые рукоплескания трибун, — колпак свободы не унизителен!»

    Оставшись твёрдо на трибуне, Дюма так заканчивает свою речь: «Моей единственной целью было потребовать, чтобы были приняты необходимые предосторожности. Прошу прощения у моих коллег, но тот, кому Учредительное собрание поручило отвечать перед нацией за безопасность королевской семьи 21 июня 1791 года, вероятно, покажется им извинительным в том, что он столь тронут её опасностями в июне 1792 года».

    Тюрио, Ласурс и несколько других депутатов одновременно требуют слова. Но оно даётся Тюргану, который приходит сообщить о плачевном состоянии, в котором он оставил Тюильри. Шарлье требует прибавить к первой депутации двадцать четыре члена. Лакруа идёт дальше этого предложения: он предлагает, чтобы каждые полчаса во дворец отправлялась новая депутация, так, чтобы, сменяя одна другую, они постоянно держали Собрание осведомлённым об истинном положении вещей. Это предложение немедленно принимается и приводится в исполнение.

  

  
    XXI

    Между тем толпа с каждой минутой росла во дворце и вокруг дворца.

    Утром, во время дефиле кортежа, Париж не слишком волновался; он оставался в общем спокоен[153]. Но вторжение в Тюильри скоро стало известно всё шире[154]; все хотели видеть, все сбегались. Карусель, дворы, сад, прилегающие улицы были переполнены огромным населением, которое ещё не знало, что происходит внутри покоев[155].

    Беспорядок длился уже два часа, когда наконец появился мэр Парижа. С тех пор как он в одиннадцать часов утра добился принятия знаменитого постановления муниципального корпуса, узаконившего сборище, Петион стал невидим. Удалившись сначала с несколькими доверенными лицами в одну из зал Ратуши, а позднее в здание мэрии — нынешнюю полицейскую префектуру, — он больше не отдавал никаких приказов. Тщетно директория департамента писала ему, прося новостей и требуя прислать в её среду муниципального чиновника; тщетно разные члены генерального совета общины неофициально собирались в Ратуше и просили у него указаний; первый магистрат Парижа не мог решиться раньше пяти часов выйти из неподвижности, которую до тех пор хранил; своего рода небрежное соучастие, допускающее отрицания и позволяющее ложь[156].

    Наконец, по повторным извещениям, получаемым из дворца, Петион понимает, что не может долее оставаться без действий или без видимости действий. Он велит запрягать карету, оставляет неоконченный обед[157], берёт с собой полицейского администратора Сержана и секретаря мэрии Жозо и прибывает в Тюильри среди бесчисленных препятствий. Выйдя из кареты во дворе Принцев, Петион и Сержан опоясываются шарфами и продвигаются сквозь толпу, которая расступается без особого труда, ибо популярные магистраты умеют оплачивать свой проход не одной льстивой речью. Когда Петион призывает граждан сохранять достоинство, подобающее свободным людям[158], ему неистово рукоплещут. Заклинает ли он народ остерегаться злонамеренных, которые могли бы затесаться в его среду и подстрекнуть его к какому-нибудь беспорядку, чтобы оклеветать его и его магистратов, ему ещё рукоплещут, но уже менее единодушно; намекает ли он, что пора бы удалиться в порядке, его уже не слушают. Двигаясь вперёд, муниципальные чиновники лишь усиливают тесноту, с которой борются, ибо сами открывают новый путь потоку, непрестанно вздуваемому любопытством. Каждый говорит себе, что мэр здесь, спрашивает себя, что выйдет из его присутствия, и хочет видеть[159].

    Добравшись наконец до залы Ой-де-Бёф, Петион и Сержан видят короля, окружённого несколькими муниципальными чиновниками в шарфах — Патри, Винье, Шампионом; представителями народа — Верньо, Иснаром; офицерами национальной гвардии и начальниками легионов — Аклоком и Лашене. Людовик XVI всё ещё покрыт красным колпаком[160]. При виде этого гнусного зрелища мэр Парижа, вместо того чтобы возмутиться, с ошеломляющим благодушием любуется королём французов, увенчанным знаком свободы[161].

    И величаво, среди восторженных криков «Да здравствует Петион!», он проникает наконец к самому королю.

    «Государь, — говорит он ему, — я только что узнал о положении, в котором вы находились...»

    — Это весьма удивительно, — резко перебивает его негодующий монарх, — ибо это длится уже два часа[162].

    — Государь, — продолжает мэр, — я действительно не знал, что во дворце происходят беспорядки; как только я о них узнал, я явился к вашей особе; но вам нечего бояться, ибо народ хочет уважать её; мы за это отвечаем[163].

    — Я ничего не боюсь, — возражает оскорблённый государь, — это можно заметить; впрочем, я не подвергался никакой опасности, ибо был окружён национальной гвардией.

    Петион пытается побудить граждан удалиться, но делает это так холодно[164], что никто не трогается. Снова кричат: «Верните министров, снимите вето!» Какой-то высокий белокурый молодой человек пробирается к королю и держит ему такую странную речь:

    «Государь, вы не привыкли слышать правду; я скажу вам её от имени народа. Именем ста тысяч душ, которые меня окружают, говорю вам: если вы не утвердите декреты Собрания, если не вернёте министров-патриотов, которых вы уволили, если не пойдёте с конституцией в руках, мы заставим вас сойти с трона; царство тиранов миновало… Утверждение декретов, их исполнение — или вы погибнете!»[165]

    Петион не заставил умолкнуть юного неистовца; он дал ему говорить, не прерывая. Возмущённый муниципал Шампион поворачивается к мэру и кричит ему: «Да прикажите же, во имя закона, народу выйти. Нам грозит великая опасность, надо говорить!» Мэр ещё колеблется, и за него молодому человеку отвечает король: «Вы отступаете от закона; обратитесь к магистратам народа»[166].

    Шампион, всё более пугаясь враждебного настроения толпы, с гневом обращается к Петиону и кричит ему: «Господин мэр, вы отвечаете за всё, что может произойти». Но другие муниципалы — Сержан, Винье, Патри[167] — упрекают коллегу в излишней горячности, а приспешник Петиона, секретарь Жозо, замечает ему, что он не на своём месте. В самом деле, Шампион не был в числе муниципальных чиновников, неравно отобранных для голосования утреннего муниципального постановления, ни в числе тех, кто получил поручение поддерживать в этот день порядок и благопристойность. Он отправился в Тюильри по собственному почину, единственно потому, что полагал, что место муниципальных чиновников — всюду, где есть смятение, общественная опасность и нарушение закона[168].

    Петион решается наконец обратиться к мятежу. Сержан поднимает мэра на кресло, которое только что принесли, и сам, взяв колокольчик из рук одного из приставов Национального собрания, сопровождавшего Иснара и Верньо, звонит, пока не добивается некоторой тишины.

    «Граждане, все вы, кто меня слышит, — говорит мэр, — вы только что законно представили своё желание наследственному представителю нации; вы сделали это с достоинством, с величием свободного народа; возвращайтесь каждый к своему очагу, вы не можете требовать большего. Без сомнения, ваше требование будет повторено восемьюдесятью тремя департаментами, и король не сможет уклониться от того, чтобы уступить явной воле народа. Удалитесь, повторяю, и, оставаясь долее, не давайте повода ставить под сомнение ваши почтенные намерения»[169].

    Так как слова мэра вызвали некоторое одобрение, усердный и честный Шампион бросается в толпу; за ним следует мировой пристав со своим жезлом из слоновой кости. Оба заклинают граждан удалиться; их, кажется, готовы слушать, но самые разгорячённые ещё говорят: «Мы ждём, чтобы король ответил на обращённые к нему требования». Другие восклицают: «Мэр будет говорить, мы хотим его слышать»[170].

    В самом деле, Петион повторяет: «Если вы не хотите, чтобы ваших магистратов несправедливо обвинили, удалитесь!»[171] Так как король сам объявил, что велел открыть покои дворца[172], любопытство увлекает некоторых.

    Чтобы сделать движение всеобщим, присутствующие муниципальные чиновники рассеиваются по зале. Сержан, у двери выхода, отвязывает от пояса свой муниципальный шарф и, размахивая им над головой, кричит: «Граждане, вот знак закона; его именем мы приглашаем вас удалиться и следовать за нами!»[173]

    Дефиле начинается, но очень медленно, ибо заправилы упорствуют в желании остаться и удержать толпу под тем предлогом, что король ещё ничего не уступил.
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    Под вестибюлем и на лестницах уже были приняты меры, чтобы не впускать новых людей[174], когда прибывает депутация, отправленная Национальным собранием, открывая путь новым потокам вооружённых и любопытных.

    «Государь, — говорит возглавляющий её представитель Брёнк, — Национальное собрание отправило к вам двадцать четыре из своих членов, чтобы осведомиться о состоянии вашей особы, охранять вашу конституционную свободу и разделить ваши опасности, если вы им подвергаетесь»[175]. — «Да, — восклицает другой депутат, — Собрание приходит разделить ваши опасности; каждый из его членов готов прикрыть ваше тело своим». — «Это заблудшие граждане, — прибавляет третий, — государь, не бойтесь ничего»[176]. — «Человек добра не боится ничего», — отвечает король.

    И, как тремя часами ранее, взяв руку одного национального гвардейца, он прижимает её к своей груди, повторяя: «Смотрите, таково ли движение сердца, объятого страхом»[177].

    Отвечая всей депутации, он прибавляет: «Я тронут и признателен за заботливость Национального собрания[178]; моя совесть ни в чём меня не упрекает; я спокоен среди своих друзей[179], среди французского народа»[180].

    Этот обмен словами не остановил дефиле. Сержану, Патри, Шампиону удалось даже установить от входной двери до дверей внутренних больших покоев цепь национальных гвардейцев, заставляющих толпу двигаться. По-прежнему стоя на кресле, мэр жестами указывает бунтовщикам, что они должны удаляться[181].

    Амбразура окна, в которой несчастный король уже около трёх часов удерживался как пленник, мало-помалу освобождается благодаря усердию Шампиона[182] и двух мировых приставов, Дориваля и Доссонвиля[183]. Тогда Аклок предлагает Его Величеству удалиться; король принимает то, что дважды отвергал, когда это предлагали ему подозрительные муниципальные чиновники[184]. По зову начальника легиона депутация Национального собрания выстраивается вокруг государя[185], гренадеры открывают шествие, и кортеж проходит сквозь толпу в залу парадного ложа; оттуда короля проводят к потайной двери, которая открывается и закрывается за ним. Его пытка кончилась.
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    Пытка королевы ещё длилась. Разлучённая с мужем, она была вынуждена оставаться в зале Совета с наследным принцем, своей дочерью и несколькими придворными дамами, в том числе г-жами де Турзель и де Ламбаль. Госпожа Елизавета пришла к ней. Генерал-лейтенант 17-й дивизии г-н де Виттенгоф и министр иностранных дел Шамбона с первых же минут поспешили к ней с несколькими гренадерами[186]. Когда началось дефиле через покои, королеву и сопровождавших её лиц поставили в безопасное место в амбразуре окна, за большим столом Совета. Перед этим столом установились три ряда национальных гвардейцев батальона Дочерей Святого Фомы под командованием Манда. Рядом с ним вскоре стал главный зачинщик смятения, командир Кенз-Вен, пивовар Сантер. Войдя, он сказал королеве:

    «Государыня, вы обмануты; народ не желает вам зла. Если бы вы захотели, не было бы среди них ни одного, кто не любил бы вас, как этого ребёнка». — И пальцем он указывал на наследного принца. «Спасите Францию; ваши друзья вас обманывают; за вас нечего бояться; я вам это докажу, став вашим щитом»[187]. — И тотчас, ускоряя дефиле, он показывал толпе членов королевской семьи, совершенно так, как если бы уже был их стражем или тюремщиком. — «Смотрите на королеву, — повторял он ежеминутно, — смотрите на наследного принца!»[188]

    Один санкюлот, проходя, захотел, чтобы ребёнок был покрыт колпаком свободы, и королева надела красный колпак на голову сына. Под этим гнусным убором, слишком большим и слишком тяжёлым для него, наследный принц задыхался. «Снимите с ребёнка колпак, — сказал сам Сантер, охваченный жалостью, — ему слишком жарко»[189].

    Конечно, среди дефилировавшей орды не было недостатка в негодяях, неспособных смягчиться участью несчастной Марии-Антуанетты; но на устах большинства оскорбление было остановлено удивительным достоинством королевы; не одно сердце тронулось при виде королевского дитяти, невинно игравшего на столе Совета.

    «Среди самых буйных женщин, — рассказывает г-н Мишле, — одна девица останавливается на мгновение и изрыгает тысячу проклятий. Королева, не смущаясь, спрашивает её, сделала ли она ей какое-нибудь личное зло. „Никакого, — отвечает та, — но это вы губите нацию“. — „Вас обманули, — говорит королева, — я вышла замуж за короля Франции, я мать дофина, я француженка, я никогда не увижу более своей страны, я могу быть счастлива или несчастна только во Франции; я была счастлива, когда вы меня любили!“ И вот девица плачет: „Ах, государыня, простите меня, я вас не знала, я вижу, что вы добры“».

    Но чего не рассказывает г-н Мишле, так это того, что, видя рыдания этой девицы, Сантер воскликнул: «Эта женщина пьяна»[190].

    Когда король был освобождён, несколько муниципальных чиновников[191] пришли в залу, где находилась королева, чтобы успокоить её и вместе с тем ускорить очищение её покоев. Начальник легиона Лашене установил в этой зале, в следующих за ней галереях и в предшествующей ей галерее парадного ложа две цепи национальных гвардейцев, между которыми толпа согласилась проходить. Не один[192] ещё кричал: «Долой вето!» и «Да здравствует нация!» Некоторые с любопытством спрашивали друг друга: «Где же он, толстый Вето? Это ли постель толстого Вето? Ах, у господина Вето постель получше нашей!»[193]

    Около половины девятого вечера[194] все покои были очищены, и королева могла присоединиться к королю.

    Едва увидев друг друга, они бросились друг другу в объятия, проливая потоки слёз[195]. Присутствовавшие депутаты были все живо взволнованы. Сам Мерлен (из Тьонвиля) плакал. Но вдруг, утерев глаза, он воскликнул: «Я плачу, да, государыня, я плачу о несчастьях доброго отца, почтенной матери семейства, но у меня нет слёз для королей»[196].
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    Для очищения Тюильри Петион развернул всю энергию, которую до тех пор держал в запасе. Его видели: перенесённый на плечи двух гренадеров, он спускался по большой лестнице, приказывал гражданам во имя закона следовать за ним, стал у главной двери под вестибюлем и оставался там до полного истечения последнего народного потока[197].

    Когда национальная гвардия вновь заняла все посты, мэр обошёл покои и подступы к дворцу; не найдя там более ни одного вторгшегося, он отправился отдавать отчёт Национальному собранию о событиях дня и о своём поведении.

    Собрание выслушало не без некоторого нетерпения донесения, сделанные ему как теми, кто отправился к королю по собственному почину, так и теми, кого оно посылало. Когда Брёнк передал слова монарха: «Я спокоен, я среди моего народа», — это выражение «моего народа» вызвало столь яростный ропот, что пришлось извинять оратора тем, что, будучи эльзасцем, он имеет право не слишком хорошо говорить по-французски. Но когда другой депутат снова произнёс слова «его народ», самые резкие перебивки скрестились, и спокойствие восстановилось лишь тогда, когда наконец Лежосн решительно заявил, что слышал, как король сказал «французский народ»[198].

    Другое происшествие поднимает новую бурю. Депутат от Нижнего Рейна Арбогаст требует, чтобы к наследному принцу была отправлена особая депутация из двенадцати членов; депутат правой, поддерживая его предложение, восклицает: «Мы отвечаем перед нацией и перед всей Европой за сохранность короля и наследного принца». — «Можно подумать, что у нас есть какие-то опасения насчёт безопасности особы короля?» — живо возражает Ласурс. — «Да, да», — кричат с одной стороны. — «Вы оскорбляете французский народ», — отвечают с другой. «Скажут, — кричит Леопольд, — что королю грозит опасность, лишь когда он будет убит. Нация была унижена в лице своего наследственного представителя». Ропот продолжается, пока по предложению Ласурса не ставится на голосование переход к очередным делам. Меньшинство Собрания встаёт против, и в награду за своё энергичное поведение пожинает свист трибун.

    Прения возобновились довольно спокойно по разным предметам, стоявшим на повестке, когда у решётки появляются мэр Парижа и два муниципальных чиновника. Тотчас смятение возобновляется: рукоплескания с одной стороны, угрозы и презрительные крики с другой. Петион несколько мгновений остаётся смущённым, краска бросается ему в лицо, и все замечают в его спокойной физиономии непривычное движение мускулов[199].

    Мало-помалу он овладевает собой и, испрашивая у слушателей снисхождения, ибо не имел времени привести мысли в порядок, пытается начать речь, которую трудно импровизировать, так как она должна быть тем более звучной, чем более лживой.

    «У вас были опасения, — говорит он, — у короля их не было. Он знает французов, он знает, что магистраты народа всегда бодрствуют, чтобы заставлять соблюдать по отношению к нему уважение, которое ему подобает. Магистраты сегодня исполнили свой долг и исполнили его с величайшим усердием; и я признаюсь, что был огорчён, видя, что члены этого Собрания могли хоть на миг в этом усомниться»[200]...

    — Да, да, конечно, мы и теперь сомневаемся, — восклицают несколько членов в пароксизме негодования.

    — К порядку, к порядку! — отвечают слева, — вы оскорбляете магистрата народа!

    — Почему, — говорит Буланже (из Нижней Сены), — не обличили также тех, кто оказал неуважение королю? Они были из числа заговорщиков!

    — Пусть г-н Буланже обличит заговоры, которые он только что дал заподозрить, — восклицает Дюко, — или я напишу на его лбу имя клеветника.

    Трибуны разражаются рукоплесканиями. Дюмолар просит слова, Буланже бежит оспаривать у него трибуну; но председатель отказывается дать им говорить, и после довольно долгого волнения Петиона приглашают продолжать. Волнение мэра так велико, что он произносит лишь отрывистые фразы: «По-видимому, некоторые лица недостаточно знают, что сделал муниципалитет. Он исполнил свой долг. Он вне всяких упрёков. Граждане подчинились закону, но они захотели идти с оружием вместе с батальонами. Они имели на это право. Они не нарушили закона. Муниципалитет почувствовал, что необходимо узаконить происходящее. Магистраты должны делать так, чтобы граждане никогда не отступали от закона».

    После этих утверждений, слишком легко оспоримых, мэр запутывается в доказательстве полной законности и совершенной невинности только что происшедших событий[201]. Он весьма бегло скользит по нарушению королевского жилища, по оскорблениям, которые были расточены Людовику XVI, и заканчивает попыткой переменить роль, стараясь из обвиняемого, каким он был прежде, сделаться обвинителем: «Я только что слышал, и это часто повторяется, что существуют заговоры; было бы весьма необходимо их узнать; я не думаю, чтобы нашёлся добрый гражданин, который мог бы отказаться их раскрыть. Было бы хорошо, чтобы магистраты народа их знали, дабы иметь возможность расстроить их немедленно. Я умоляю вас побудить всех членов этого Собрания, которые могут иметь сведения на этот счёт, сообщить их нам; ибо, конечно, магистраты народа тотчас исполнят свой долг!»

    Трибуны встречают конец речи Петиона живейшим восторгом.

    Некоторые депутаты требуют, чтобы было сделано почётное упоминание о поведении муниципалитета.

    «Фи!» — отвечают им конституционные депутаты.

    «Я формально против этого», — кричит Беккей.

    «Пусть те, кому есть что сказать дурного о муниципалитете, выскажутся!» — говорит неистовый Альбитт.

    «Пусть встанут, если осмелятся!» — прибавляет Бриваль.

    Но чтение письма маршала Люкнера кладёт конец этому спору, и Петион выходит, провожаемый рукоплесканиями трибун и своих друзей из Собрания.

    После его ухода конституционалисты требуют, чтобы министр внутренних дел был немедленно вызван; левая противится; и по её настоянию переходят к очередным делам. Гитон-Морво, председатель последней депутации, отправленной в Тюильри, докладывает, что вокруг дворца всё спокойно, что король удалился в свои покои и что наследный принц находится в добром здравии.

    На этом заседание закрывается, и каждый возвращается домой со своими опасениями или надеждами; но никто не скрывает от себя, что небо остаётся чревато грозами[202].

    С этого дня народные массы знают дорогу в Национальное собрание и в Тюильри; они скоро вновь пойдут по ней, чтобы, по наущению демагогии, низвергнуть трон Людовика XVI, а позднее — чтобы диктовать свою волю Конвенту и заставить его истреблять самого себя. Всё связано, всё сцеплено в событиях революции, всё движется в них по правилам неумолимой логики. Жирондисты, рукоплескавшие первому появлению этой новой власти — власти улицы и безответственной толпы, — скоро узнают на собственной шкуре, что если в Евангелии Христовом написано: «Взявшие меч мечом погибнут», то история перевела слова священной книги в непреложный закон человеческой политики: «Призвавший улицу себе на помощь погибнет от улицы».

  

  
    Примечания:

    [1] Мы встретимся с ними обоими, когда позднее будем рассказывать о похищении несчастных узников верховного суда и об их избиении в Версале.

    [2] Письмо Петиона Собранию (30 мая 1792 г., «Монитёр», с. 632).

    [3] «Журналь де Деба и Декре», № 246, с. 493.

    [4] «Монитёр» приводит речь Сервана лишь в очень сокращённом виде и опускает раздражительные фразы, на которые указывалось в петициях национальных гвардейцев, представленных Собранию в следующие дни.

    [5] Обыкновенно полагают, что выражения «Гора» и «монтаньяры» появились лишь в Конвенте; это ошибка: они употреблялись уже в конце Законодательного собрания. Мы находим их, в частности, в письме от 25 июня 1792 года, адресованном журналистом Фрероном Мерлену из Тьонвиля (см. «Жизнь и переписка этого представителя народа», изданные г-ном Жаном Рейно, с. 6 частной переписки).

    [6] Из всех этих петиций самая неистовая — петиция секции Французского театра. Среди шести подписавших её комиссаров заметны Лебуа, Моморо и Шометт, которые таким образом начинали ту роль, что сыграли несколько позднее и которая для двух последних завершилась отправкой на гильотину.

    [7] Эта петиция знаменита под именем «петиции восьми тысяч»; впоследствии она стала основанием для проскрипции всех, кто её подписал; она дважды помещена в «Монитёре», с одинаковым текстом, на страницах 676 и 682 за 1792 год.

    [8] На заседании 12 июня один из членов правой, Дельфо, обличил пасквиль, который какой-то оратор, взобравшись на стул, громко читал толпе, собравшейся в саду Тюильри. В этом пасквиле находился следующий отрывок, где Людовик XVI был назван по имени: «Это чудовище употребляет свою власть и свои сокровища на то, чтобы противиться возрождению французов; новый Карл IX, он хочет нести по всей Франции опустошение и смерть. Ступай, жестокий, твоим злодеяниям придёт конец! Дамиен был менее виновен, чем ты; он был наказан самыми ужасными пытками за то, что хотел избавить Францию от чудовища; а тебе, чьё покушение в двадцать пять миллионов раз больше, оставляют безнаказанность. Но трепещите, тираны: среди нас есть Сцеволы!» («Монитёр», с. 680.)

    [9] Журнал клуба, № 207–210.

    [10] В нескольких мемуарах того времени, в частности у Дюмурье и Этьена Дюмона, говорится, будто сопроводительное письмо начиналось так: «Государь, это письмо останется навеки погребённым между вами и мной». Это неверно, ибо вот его точный текст, списанный с подлинника, который нам посчастливилось отыскать:

    «Государь,

    проникнутый, как я есть, опасностью обстоятельств, я считаю долгом представить взорам Вашего Величества мнение, которое я составил вчера, дабы ему быть представленным; я чувствую, сколь тягостно высказывать некоторые истины, но самое спасение Вашего Величества, равно как и спасение государства, требует от честного министра стараться быть вам полезным гораздо более, нежели быть вам приятным. О, если бы этот язык чистосердечного сердца снискал некоторое внимание Вашего Величества и побудил вас принять решения, которые ваша мудрость и ваше великодушие признают необходимыми для вашего собственного счастья, как и для счастья Франции!

    Если бы это мнение не было составлено, я мог бы придать ему иную форму, сообразно тому, что произошло вчера в совете; но, поразмыслив, я счёл, что подобает дать Вашему Величеству увидеть всё то, к чему привели меня рассмотрение вещей и состояние умов.

    Я открыл свою душу без остатка, и если бедствия, которые я предчувствую, должны поразить империю, у меня не будет угрызений, что я утаил то, что считаю полезным сказать.

    Остаюсь с глубоким почтением,

    Государь,

    Вашего Величества

    всенижайший и всепослушнейший слуга,

    РОЛАН».

    [11] «Мемуары Дюмурье», т. II, с. 275–280.

    [12] Ролан, по-видимому, лишь в последний момент решился сообщить Собранию письмо, написанное им королю, ибо он послал председателю самый его черновик. Мы держали этот документ в руках и установили, что он носит помарки и добавления, предназначенные сделать его во всём сходным с текстом письма, отправленного Людовику XVI.

    Письмо Ролана приведено полностью в «Монитёре», с. 693, и в «Парламентской истории» Бюше и Ру, т. XV, с. 39.

    [13] Эти подробности мы почерпнули из доверительного письма, адресованного одному из главных политических деятелей той эпохи. Они в значительной части совпадают с теми, что сам Дюмурье дал в своих «Мемуарах».

    [14] В этой первой чрезвычайной комиссии правая была представлена Биго де Преаменё, Ласепедом, Пасторе, Мюрером, Вобланом, Лемонте, Тардиво; левая — Гаде, Жаном Дебри, Гитон-Морво, Рюлем, Лакюэ и оказалась таким образом в меньшинстве, как она действительно была в меньшинстве в Собрании. Состав комиссии приведён в «Журналь де Деба и Декре», с. 255, № 267.

    [15] Это письмо находится в «Монитёре» за 1792 год, с. 742; оно воспроизведено в «Парламентской истории» Бюше и Ру, т. XV, с. 67–74.

    [16] Этот благосклонный приём отмечен как «Монитёром», так и «Журналь де Деба и Декре».

    [17] Это письмо Лафайета королю воспроизведено в «Парламентской истории», т. XV, с. 100–101. Генерал говорил в нём: «Упорствуйте, государь, силою власти, которую Национальное собрание вам делегировало, в великодушном решении защищать конституционные принципы наперекор всем и всему. Вы найдёте друзей свободы, всех добрых французов, выстроившихся вокруг вашего трона, дабы защищать его от козней мятежников и предприятий возмутителей».

    [18] Вот само письмо Петиона:

    «Господину Рёдереру.

    Париж, 2 июня 1792 года.

    Несколько мирных граждан Сент-Антуанского предместья, сударь, представили генеральному совету общины петицию, которой они просят позволения собираться, по окончании богослужений, в церкви Воспитанных детей, дабы наставляться в своих правах и обязанностях. Совет постановил, что эта петиция будет передана в директорию департамента. Вследствие этого имею честь препроводить её вам вместе с копией постановления, которым предписывается эта передача.

    Директория не может не принять благосклонно всё, что может способствовать просвещению патриотизма граждан и ознакомлению их с законами.

    Я буду вам бесконечно обязан, если вы представите эту просьбу на её рассмотрение и попросите её, от имени муниципалитета, который меня тем уполномочил, принять этот шаг в самое высокое и самое скорое соображение».

    Слово «мирных», намеренно подчёркнутое нами, в черновике зачёркнуто; Петион не осмеливался ручаться за мирные чувства граждан, желавших наставляться в своих правах в школе предместных заправил.

    [19] Когда события вознесли их друзей к власти, Сантер и Александр себя не забыли.

    Александр добился (сентябрь 1792 г.) назначения себе возмещения в двенадцать тысяч ливров за «существенные услуги, оказанные им общественному делу до и после 10 августа». Сантер получил сложение суммы в 49 603 ливра, которую он был должен генеральному откупу с 1789 и 1790 годов за пошлины, которые должны были быть взысканы с изготовленного им пива. Доклад министра финансов (17 апреля 1793 г.) объявляет, что, поскольку это пиво было потреблено в весьма значительной части «с патриотической целью», надлежит сделать «республиканскому пивовару» скидку его долга.

    Оба эти лица, хотя и игравшие в рассказываемых нами событиях второстепенную роль, тем не менее заслуживают на миг остановить на себе внимание истории. Мы собрали и приводим в конце настоящего тома, в примечании VIII, не только документы, удостоверяющие только что указанные нами факты, но и другие, знакомящие нас с превратностями этих двух существований. Они показывают нам Сантера, взывающего то к покровительству министров Неккера и Делессара до 20 июня, то к покровительству первого консула Бонапарта после 18 брюмера. Они дают нам присутствовать при внезапном возвышении Александра, который был военным министром пять минут (22 июня 1793 г.) и, пробыв восемь лет военным комиссаром, стал членом трибуната при консульской конституции.

    [20] Заявление Бори.

    [21] Из всех этих тёмных имён лишь одно удалось нам отыскать в революционных летописях: это бочар Жене, который позднее стал членом генерального совета Коммуны, был предан Революционному трибуналу во флореале II года по обвинению в злоупотреблениях и оскорблении нравов, оправдан, восстановлен в должности, а затем гильотинирован вместе с Робеспьером 10 термидора. (Он значится под № 2646 в списке гильотинированных, рядом с бывшим священником Бернаром, чью биографию мы привели выше, в предыдущей книге.)

    Лазовский был до Революции другом и сотрапезником герцога де Ларошфуко-Лианкура. По протекции последнего он был назначен инспектором мануфактур и стал коллегой Ролана. В рассказе о своих «Путешествиях по Франции в 1787, 1788 и 1789 годах» знаменитый английский агроном Артур Юнг говорит о своей близкой дружбе с «совершенным джентльменом, г-ном де Лазовским». Этот самый человек три года спустя стоял во главе черни Сен-Марсельского предместья, был зачинщиком дня 20 июня и умер в начале 1793 года от разврата и излишеств всякого рода. Он был едва ли не канонизирован как святой своими братьями и друзьями якобинцами. (См. «Мемуары г-жи Ролан».)

    [22] Помощник секретаря-регистратора общины был молодым мужественным и энергичным человеком, которому предстояло позднее прославиться под именем Руайе-Коллара.

    [23] Заявление Ж.-Ж. Леру.

    [24] Донесение генерального командующего Раменвилье.

    [25] Том VI, с. 417.

    [26] Вот текст официальной отправки этого постановления:

    «МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА.

    Париж, 18 июня 1792 года.

    Господин мэр,

    препровождаю вам два экземпляра постановления, принятого позавчера генеральным советом, который распорядился отправить его в директорию департамента и сообщить муниципальному корпусу. Третий экземпляр я отправляю непосредственно в полицейский департамент.

    Подписано: РУАЙЕ».

    [27] «Изложение поведения, которого держался мэр Петион». («Ретроспективное обозрение», т. I, 2-я серия, с. 221. — «Парламентская история», т. XV, с. 170–180.)

    [28] Вот точный текст одного из писем, которые директория написала Петиону 19-го:

    «Париж, 19 июня 1792 года.

    Вследствие тревожных донесений, сударь, делаемых директории г-ном генеральным командующим национальной гвардией о приготовлениях, делаемых на завтра, мы полагаем, что было бы весьма хорошо, если бы муниципалитет с самого утра издал прокламацию во всех местах, где можно предвидеть сборища; чтобы эта прокламация излагала законы, относящиеся к общественному спокойствию, прежние постановления муниципалитета относительно вооружённой силы, и приглашала граждан поддерживать порядок. Вы напомнили нам сегодня утром, сударь, разные обстоятельства, в которых одно присутствие муниципальных чиновников предотвращало беспорядки; этим средством нельзя пренебрегать в настоящих обстоятельствах.

    Администраторы, составляющие директорию департамента Парижа.

    Подписали: ЛАРОШФУКО, председатель; АНСОН, вице-председатель; ЖЕРМЕН ГАРНЬЕ, Ж.-Л. БРУСС, ДАВУ, ДЕМЁНЬЕ».

    [29] Это письмо частично приведено в донесении Раменвилье. Мы отыскали его черновик. Оно содержит последнюю фразу о линейных войсках, опущенную Раменвилье.

    [30] «Журналь де Деба и Декре», № 267, с. 255.

    [31] Заседание 19 июня; «Монитёр» и «Журналь де Деба и Декре».

    [32] «Журналь де Деба и Декре», № 267, с. 259.

    [33] Протокол заседания секции Кенз-Вен от 19 июня, приведённый в «Журналь де Деба и Декре», № 273, с. 359–360. Донесение командира Александра — среди наших документов о дне 20 июня, в конце настоящего тома, примечание IX.

    [34] Донесение Рёдерера. Текст записки воспроизведён в донесении Сен-При.

    [35] Донесения полицейских администраторов.

    [36] Донесение Александра.

    [37] «Изложение поведения, которого держался мэр», в «Хронике пятидесяти дней» Рёдерера.

    [38] Донесение Сен-При.

    [39] Донесение Сен-При.

    [40] Донесение Рёдерера.

    [41] Донесения Сен-При и Рёдерера.

    [42] Донесение Александра.

    [43] Подлинные выражения «Изложения поведения, которого держался мэр».

    [44] Донесения Александра и Сен-При.

    [45] Мы приводим здесь точный текст письма, написанного директории 20 июня, в час ночи, мэром и полицейскими администраторами. Этот документ был напечатан в 1792 году; мы отыскали его черновик.

    «Полицейский департамент, господа, будучи уведомлён разными донесениями, что граждане предместий идут с оружием; будучи уведомлён, что секции приняли по этому предмету постановления, уполномочивающие командиров батальонов вести их, а мировых судей и полицейских комиссаров — их сопровождать; будучи уведомлён, наконец, что жители окрестностей Парижа приходят с оружием присоединяться к этому кортежу, — счёл нужным собрать командиров батальонов, дабы получить от них ясные и точные объяснения.

    Они согласно говорят, что граждане кажутся им проникнутыми самыми мирными намерениями, но что они с величайшим упорством желают идти с оружием. Они опираются на то, что до сих пор так делали и что Национальное собрание их хорошо принимало. Они выказывают недоверие и боязнь идти без оружия. Мы сильно настаивали, особенно перед командиром батальона Сен-Марсельского предместья и одним из командиров Сент-Антуанского предместья. Они отвечали нам, что им представляется невозможным переломить умы в этом отношении.

    Это положение, как вы видите, господа, очень щекотливо; дело идёт не о нескольких лицах, а о значительном числе; нельзя ли принять решение одновременно благоразумное и согласное с законом?

    Всякое оружие могло бы выстроиться вокруг национальной гвардии и под властью её начальников. Если бы магистраты законно уполномочили командиров батальонов идти с оружием, тогда всё вошло бы в правило, и вооружённые люди побратались бы между собой. Мы вовсе не хотим сказать, чтобы петиционеры могли явиться с оружием к решётке Собрания или к королю; они, по-видимому, уже с этого самого мгновения убеждены, что не должны этого делать.

    Мы представляем эти размышления вашему благоразумию. Мы просим вас безотлагательно сообщить нам, одобряете ли вы их.

    Мэр и полицейские администраторы,

    Подписали: ПЕТИОН, СЕРЖАН, ПАНИС, ВИНЬЕ, ПЕРРОН».

    [46] Это подлинные выражения постановления директории от 6 июля, которым Петион отстраняется от должности мэра.

    [47] Донесение Сержана.

    [48] Эта приписка была написана рукой Рёдерера. («Хроника пятидесяти дней».)

    [49] Оба эти письма были опубликованы в «Ретроспективном обозрении», том I, 2-я серия, с. 167.

    [50] Это письмо составляет оправдательный документ № 3 донесения Сен-При. Мы отыскали другое письмо, в точности такое же, датированное 20 июня 1792 года, IV года свободы, и адресованное г-ну Бонно, командиру 2-го батальона 1-го легиона, улица Монтрёй. Сен-При заявляет, что получил это сообщение в половине восьмого утра.

    — Мы отыскали также ответы, которые дали двое из начальников батальонов, которым была адресована эта циркулярная записка, — Александр и Сен-При. Александр писал: «Я получил письмо г-на мэра. Я постараюсь сделать то, что он мне предписывает; но я ни за что не могу отвечать». И в приписке: «Мы сейчас отправимся к месту сборища, дабы постараться его рассеять». Сен-При, со своей стороны, отвечал: «Я получил письмо, которое вы оказали мне честь прислать. Будьте уверены в его полном исполнении. Я поклялся поддерживать Конституцию; граждане, доверие которых меня чтит, дали ту же клятву; все они чувствуют, что без уважения к установленным властям нет более Конституции, и готовы умереть, защищая её».

    [51] Донесение Александра.

    [52] Донесение Сен-При.

    [53] Донесение Сержана.

    [54] Донесение Сержана.

    [55] Ничто не изображает лучше смятение, колебание и слабость честных людей, которые некоторое время сопротивляются увлечению мятежа и в конце концов уступают потоку, чем протокол, составленный по этому случаю секцией Монтрёй. («Ретроспективное обозрение», 2-я серия, том I, с. 176.)

    [56] Донесение Сен-При.

    [57] Донесение Перрона.

    [58] Отчёт о заседании 20 июня. («Журналь де Деба и Декре», № 267, с. 264.)

    [59] Донесение Александра и протокол Муше, Гиара и Тома.

    [60] Заявление Демуссо.

    [61] Донесение Раменвилье.

    [62] Из заявлений Демуссо, Жалье, Ж.-Ж. Леру и Бори видно, что эти четверо муниципальных чиновников получили свои пригласительные письма лишь в девять часов утра. Другой муниципальный чиновник, Шампион, заявляет, что не получил никакого.

    [63] Мы пользуемся выражениями Петиона из «Изложения», которое он дал своему поведению.

    [64] Заявление Бори.

    [65] Заявление Ж.-Ж. Леру.

    [66] Заявления Демуссо, Ж.-Ж. Леру.

    [67] Мы приводим точный текст этих приказов. Первый был адресован директории департамента:

    «20 июня, 9 часов утра.

    Господа,

    без малейшего промедления отдайте приказ войскам идти защищать дворец. Я только что получил известия, возвещающие настоятельную опасность.

    Министр внутренних дел:

    Подписано: ТЕРРЬЕ».

    Директория отправила копию этого письма генеральному командующему и мэру; к письму, адресованному генеральному командующему, была приложена следующая записка, написанная рукой генерального прокурора-синдика:

    «20 июня, 9 часов.

    Не теряя ни мгновения, отдайте приказы двинуть войска на защиту дворца. Известия, полученные мной сию минуту, говорят о самой неотложной опасности».

    Так как генеральный командующий не отвечал на это предписание (он и не мог, ибо находился в Ратуше), в штаб был отправлен новый, ещё более точный приказ:

    «Директория департамента Парижа, 20 июня 1792 года.

    Мы, администраторы, составляющие директорию, требуем, в силу закона, от г-на генерального командующего или, за его отсутствием, от первого по чину офицера, находящегося в настоящее время на службе во дворце, оказать помощь национальной гвардией или произвести наряд линейных войск, дабы обеспечить всеми возможными средствами, даже силой оружия, безопасность короля и всей королевской семьи».

    [68] «История Революции», т. VI, с. 433.

    [69] «Монитёр» и «Журналь де Деба и Декре».

    [70] «Журналь де Деба и Декре».

    [71] «Получив, — говорит Александр в своём донесении, — это постановление, которое я счёл великим благодеянием, я почувствовал себя облегчённым от огромной тяжести».

    [72] Списано с черновика.

    [73] «Журналь де Деба и Декре».

    [74] «Монитёр» и «Журналь де Деба и Декре».

    [75] «Журналь де Деба и Декре».

    [76] Для этой части заседания «Журналь де Деба и Декре» гораздо полнее «Монитёра».

    [77] «Журналь де Деба и Декре».

    [78] «Журналь де Деба и Декре».

    [79] «Журналь де Деба и Декре».

    [80] Рёдерер, «Хроника пятидесяти дней».

    [81] Донесение Манда.

    [82] Протокол Буше Сен-Совёра и Муше.

    [83] Протокол Буше Сен-Совёра и Муше.

    [84] Протокол Буше Сен-Совёра и Муше.

    [85] Заявление Жанти, первого камердинера королевского гардероба. (Среди заявлений, принятых мировым судьёй Тюильри; в конце настоящего тома, примечание IX.)

    [86] Протокол Буше Сен-Совёра и Муше.

    [87] Конец королевского ответа приведён в трёх из заявлений, сделанных мировому судье Тюильри; он также изложен в письме, написанном директории министром внутренних дел 26 июня. («Ретроспективное обозрение», с. 202.)

    [88] Протокол Буше Сен-Совёра и Муше.

    [89] Как говорили Ж.-Ж. Леру, бродившему поблизости. (См. его заявление.)

    [90] «Монитёр».

    [91] «Монитёр» и «Журналь де Деба и Декре».

    [92] Лишь «Революсьон де Пари», № 154, упоминает имя оратора; ни «Журналь де Деба и Декре», ни «Монитёр» его не называют, настолько мало оно было тогда известно.

    [93] Мы не сочли нужным приводить эту петицию целиком: она находится в «Монитёре» за 1792 год, с. 723, и в «Журналь де Деба и Декре», с. 969, № 267. Оба текста идентичны.

    [94] «Монитёр».

    [95] «Журналь де Деба и Декре».

    [96] Первая фраза речи одинакова в «Монитёре» и в «Журналь де Деба и Декре».

    [97] Здесь отчёт «Журналь де Деба и Декре» существенно отличается от «Монитёра». Чувствуется, что речь председателя, данная последней газетой, была переработана задним числом. В «Монитёре» нет никакого упоминания о столь важном перебивании, которое отмечает «Журналь де Деба и Декре».

    [98] Версия «Журналь де Деба и Декре». Вот версия «Монитёра»:

    «Представители двадцати четырёх миллионов людей объявляют вам через меня, что они расстроят козни заговорщиков; что они предадут их мечу законов, ибо одни лишь законы имеют право мстить за народ и лишь через них и в них вы найдёте ту конституцию и ту свободу, которых ищете. Национальное собрание приглашает вас к уважению законов и установленных властей; оно приглашает вас к тому во имя отечества и свободы, которые мы решили защищать с опасностью для жизни, умирая, если нужно, на посту, куда народ нас поставил и где мы дышим лишь ради его благоденствия и ради поддержания святых законов, которые мы поклялись заставлять соблюдать и уважать».

    [99] «Журналь де Деба и Декре», с. 272.

    [100] Муниципальный чиновник Муше — тип, заслуживающий того, чтобы на миг нас задержать. По свидетельству всех донесений и заявлений, он в течение всего дня 20 июня играл самую деятельную роль; он был там настоящей «мухой в колеснице». После 10 августа, когда, как мы увидим, он сыграет в Ратуше некоторую роль, он совершенно исчезает. Это был маленький хромой человек (колченогий, как говорят несколько заявлений), ещё молодой (34 года), архитектор-подрядчик и капитан гренадеров батальона Оратории. (См. «Королевский альманах» за 1792 год.)

    «Муше, — говорит Рёдерер, — в точности представлял дух и характер большой массы парижских буржуа, которые страшились народных неистовств и ещё более — королевских измен и хотели бы отмеривать восстания пролетариев ровно настолько, чтобы обязать двор к большей прямоте и верности». («Хроника пятидесяти дней».)

    [101] Донесение Ж.-Ж. Леру.

    [102] Это спокойствие удостоверяется донесениями муниципальных чиновников, которых Петион позаботился утром отстранить и которые без поручения отправились к окрестностям Тюильри. Демуссо уже собирался вернуться домой, Кузен — отправиться в Академию наук, членом которой он был; Шампион уводил Бори и Леру обедать к себе.

    [103] Донесение Сен-При.

    [104] Донесение Рёдерера.

    [105] Донесение Патри.

    [106] Донесение Раменвилье.

    [107] Донесение Раменвилье.

    [108] Донесение Рюльера.

    [109] Донесение адъютанта Маротта.

    [110] Донесения жандармов Муато и Форе и адъютанта Маротта.

    [111] Заявление Генгерло, подполковника 30-й жандармской дивизии. (См. в конце тома, примечание IX, среди заявлений, принятых мировым судьёй секции Тюильри.)

    [112] Заявление Гибу.

    [113] Донесение капитана Лассю.

    [114] Донесение Карля.

    [115] Донесение Муше.

    [116] Донесение Аклока.

    [117] Донесение Буше-Рене.

    [118] Донесение капитана Лассю.

    [119] Из донесения Сен-При можно было бы заключить, что там был один лишь батальон Валь-де-Грас; но донесение Александра указывает, что особняк Лонгвиль был общим сборным пунктом артиллерии.

    [120] Донесение Сен-При.

    [121] Кто отдал приказ открыть? Никто после события не пожелал взять на себя за это ответственность. Кто открыл? Достоверно, что это были национальные гвардейцы, находившиеся внутри двора, которые подняли засовы обеих створок двери; но кто они были? сделали ли они это по собственному почину или по устному приказу? Этого никто не мог сказать. (См. заявление швейцарца Королевской двери по имени Бру, донесения двух караульных жандармов, заявления Лассю и Рюльера.) Интендант цивильного листа Лапорт, допросивший всех привратников дворца, замечает, что была взломана лишь Королевская дверь; двери Швейцарского двора и двора Принцев оставались закрытыми до вечера и служили лишь для оттока толпы.

    [122] Донесение Сен-При. — Донесение Муше.

    [123] Донесение Аклока.

    [124] Что признают г-да Мишле и Луи Блан, более справедливые в этом, чем многие из предшествовавших им революционных писателей.

    [125] Эти слова, повторённые Людовиком XVI позднее почти в тех же выражениях, были произнесены в эту минуту. (Заявление Лашене.)

    [126] Заявления Фонтена и Лашене.

    [127] Донесение Аклока.

    [128] Аклок в своём донесении говорит, что невозможно было заставить г-жу Елизавету покинуть брата и что она встала в амбразуре другого окна. Без сомнения, в это мгновение эта ангельская принцесса сказала одному верному служителю, услышав, как некоторые лица принимают её за королеву, против которой так давно была возбуждена вся ненависть: «Ах, не разуверяйте их!» («Мемуары г-жи Кампан».)

    [129] Заявления Лашене, Фонтена и др.

    [130] Заявление Госсе.

    [131] Заявление Бидо. — Национальные гвардейцы несколько раз отстраняли от особы короля одного человека, который, будучи из первых вошедших, был вооружён заржавленным клинком и встал в позу, готовый броситься на Людовика XVI; другие негодяи, держа в руках пистолеты и сабли, выдавали неистовством своих речей злые намерения. Среди них находился некий Суден, хорошо известный тем, что в 1789 году носил по Парижу на острие пики головы Фулона и Бертье. (Заявления Лекрознье и Гибу.)

    [132] В зале Ой-де-Бёф снова увидели даже телячье сердце, насаженное на вилы, с надписью: «Сердце аристократа». (Заявление Гибу.)

    [133] Луи Блан, т. VI, с. 434.

    [134] «История Революции», т. III, с. 488.

    [135] Комиссары департамента в своём докладе об отстранении Петиона отмечают, что четверо или пятеро гренадеров, окружавших короля, были вынуждены делать непрестанные усилия, чтобы отталкивать вооружённых злодеев, угрожавших ему.

    [136] Рёдерер, «Хроника пятидесяти дней».

    [137] Донесение комиссаров департамента.

    [138] Донесение Муше.

    [139] Донесения Муше и Патри, полностью подтверждаемые заявлением Фонтена и заявлением Гибу.

    [140] Заявление Бидо.

    [141] Донесение Муше.

    [142] Донесение Патри.

    [143] «История Революции», т. III, с. 485.

    [144] Донесение Муше.

    [145] Донесение Гю.

    [146] Донесение Муше.

    [147] Донесение Ж.-Ж. Леру.

    [148] Письмо Блан-Жилли департаменту Буш-дю-Рон.

    [149] Рассказ Даверуля Собранию, «Журналь де Деба и Декре», № 269, с. 295.

    [150] «Журналь де Деба и Декре», № 268, с. 283.

    [151] Заявление Фонтена.

    [152] Большинство историков воздерживались от рассказа о заседании 20 июня вечером; между тем оно далеко не лишено значения. Мы его восстанавливаем, следуя отчёту «Журналь де Деба и Декре», № 268, и «Монитёра», № 474.

    [153] Заявление Ж.-Ж. Леру.

    [154] Сборище, пополнившееся толпой мирных граждан, женщин, детей, было, по словам Рёдерера («Хроника пятидесяти дней»), гораздо многочисленнее в Тюильри, чем у Собрания. Иснар в своём донесении подтверждает этот факт. («Журналь де Деба и Декре», № 268, с. 283.)

    [155] Там терялся в толпе человек, которому несколько лет спустя предстояло принимать с невиданной дотоле пышностью всех королей Европы в этом дворце, в тот миг отданном самой омерзительной черни; молодой артиллерийский офицер, капитан Бонапарт, прогуливавшийся с равнодушием под руку с двумя друзьями, возмущался долготерпением монарха и говорил, что нужно лишь несколько пушек, чтобы смести всю эту сволочь. (См. «Мемуары» Бурьенна и «Мемориал Святой Елены».)

    [156] Две записки, найденные нами, показывают тревогу, которой были охвачены, за исключением мэра, все, кто в этот час был облечён частицей власти и чувствовал, что может подвергнуться некоторой ответственности.

    Первая адресована членам муниципалитета:

    «Господа, мы не получаем никаких известий о происходящем. У нас есть вполне основательные опасения; пришлите нам немедленно муниципального чиновника, чтобы осведомить нас.

    Администраторы, составляющие директорию.

    Подписали: ЛАРОШФУКО, председатель; АНСОН, вице-председатель; Ж. БРУСС, ДАВУ».

    —————

    Вторая подписана тремя членами генерального совета:

    «20 июня, 4 ½ часа пополудни.

    Господин мэр, мы собрались в общинном доме по письму, копия коего прилагается:

    „Опасность не терпит, скорее в общинный дом“.

    Наша привязанность к общественному делу не позволила нам по получении этого письма поодиночке рассматривать, законна ли такая форма созыва; но, узнав в общинном доме, что генерального совета там нет, мы просим вас вывести нас из этой неизвестности, ответив нам, было ли это приглашение сделано по вашему приказу — да или нет, и будет ли сегодня генеральный совет — да или нет. Ждём вашего ответа.

    Подписали: ОГ. ДЕ БУРЖ, нотабль; Ж. ИРМЕ; МАНЕ».

    [157] Как он говорит в свою защиту.

    [158] Донесение Муше.

    [159] Донесения Муше и Сержана. «Изложение поведения, которого держался мэр».

    [160] Донесение Сержана.

    [161] «Изложение поведения, которого держался мэр».

    [162] Заявление Фонтена.

    [163] Донесение Сержана.

    [164] Донесение Шампиона.

    [165] Мы приводим диатрибу этого исступлённого по заявлениям гренадера Лекрознье и капитана жандармерии Венфре. Эту версию можно сверить с той, явно смягчённой, которую даёт «Журналь дю клёб де Жакобен», № CCXIX, об этой же речи, ибо белокурый молодой человек в тот же вечер хвастался своим подвигом на заседании клуба.

    [166] Заявление Лекрознье.

    [167] Донесение Патри.

    [168] Донесение Шампиона.

    [169] Заявление Монморена, мэра Фонтенбло, подтверждаемое заявлениями Госсе, Эмери, Лекрознье, Дориваля, Доссонвиля, Лезьёра, депутата от Орна, Беккея, депутата от Верхней Марны. (Заявления, принятые мировым судьёй Тюильри.)

    См. также заявление Фонтена, донесение Сержана и «Изложение поведения, которого держался мэр».

    [170] Донесение Шампиона.

    [171] Донесение Шампиона.

    [172] Заявление Фонтена.

    [173] Донесение Сержана.

    [174] Донесение Ж.-Ж. Леру.

    [175] Донесение Брёнка Собранию, «Журналь де Деба и Декре», с. 283.

    [176] Заявление Фонтена.

    [177] Донесение Далло, «Журналь де Деба и Декре», с. 284; «Монитёр», с. 724.

    [178] Донесение Брёнка.

    [179] Заявление Фонтена.

    [180] «Журналь де Деба и Декре», с. 285.

    [181] «Изложение поведения, которого держался мэр».

    [182] Донесение Шампиона.

    [183] Донесение Сержана.

    [184] Донесение Аклока.

    [185] Заявление Фонтена.

    [186] Мы нашли в одной очень редкой брошюре, напечатанной в ту самую эпоху и озаглавленной «Точный и обстоятельный рассказ о том, что произошло во дворце Тюильри в среду 20 июня 1792 года», очень интересные подробности об обстоятельствах, помешавших королеве пойти к Людовику XVI, когда он уже был в зале Ой-де-Бёф, подвергаясь оскорблениям первых групп бунтовщиков.

    Королева в этот миг бежала через комнату короля; г-н Обье замечает её у двери, которую он держал, пытаясь закрыть; он бежит к Её Величеству, закрывая дверь; он осмеливается остановить её. Она кричала: «Пропустите меня, моё место подле короля, я хочу присоединиться к нему и погибнуть, если нужно, защищая его». Мужество королевы удваивало её силы, и она опрокинула бы г-на Обье, если бы г-н Ружвиль, кавалер ордена Святого Людовика, не присоединил своего сопротивления к его и не дал времени настигнуть её лицам из внутренних покоев, бежавшим за ней. Г-н Обье бежит сообщить об этом г-же Елизавете, которая уполномочивает его противиться воле королевы. Нужно, чтобы добиться от дочери Цезарей, дабы она показалась менее достойной самой себя, чтобы этот усердный служитель доказал ей невозможность пройти сквозь толпу разбойников, доказал ей, что, если её не убьют, она будет задушена, прежде чем доберётся; что её попытка будет гибельна для короля, который, окружённый четырьмя гренадерами, бросился бы сквозь пики, чтобы добраться до неё; при этом слове, поддержанном г-ном де Шамбона, королева дала увести себя в комнату господина дофина. Г-н Оже, камердинер, кавалер ордена Святого Людовика, собрал десять гренадеров из залы королевы, которые, с помощью г-д де Шуазеля, д’Оссонвиля и де Сен-Приеста, прикрывают её отступление. Держа на руках господина дофина, опираясь на Мадам, Её Величество была окружена г-жами де Турзель, де Тарант, де Ларош-Эмон, де Майе и маленькой сиротой Эрнестиной. Через коридор, ведущий из комнаты дофина в комнату короля, королеву, дофина, Мадам и их дам проводят в залу Совета; их ставят за столом, среди храбрых гренадеров секции Святого Фомы.

    [187] Для этих слов у нас есть лишь версия Сантера, мы не можем её проверить; поэтому приводим её со всеми оговорками. (См. извлечение из донесения Сантера в конце настоящего тома, примечание IX.)

    [188] Донесение Манда.

    [189] Донесение Манда.

    [190] Донесение Манда.

    [191] В том числе Шампион и Ж.-Ж. Леру.

    [192] Донесение Лашене.

    [193] Заявление Гибу.

    [194] Донесения Манда и Раменвилье.

    [195] Заявление Госсе.

    [196] Об этих словах существует три версии: 1) г-жи де Кампан («Мемуары о частной жизни Марии-Антуанетты»); 2) самого Мерлена, адресовавшего издателю этих мемуаров (5-е издание) исправительное письмо 20 августа 1823 года; 3) Жана Рейно, опубликовавшего в 1860 году жизнеописание знаменитого конвенционалиста, чьим воспитанником и учеником он был.

    Мы решили принять эту последнюю, которая, впрочем, не противоречит версии г-жи де Кампан.

    [197] Все донесения согласны в этом пункте.

    [198] «Журналь де Деба и Декре», с. 284 и 285.

    [199] «Журналь де Деба и Декре», с. 285.

    [200] Как мы уже заметили выше, это заседание 20 июня вечером, и особенно доклад, с которым Петион явился в Собрание об этом дне, не упоминаются ни у г-на Луи Блана, ни у г-на Мишле, ни даже в «Парламентской истории». Мы по-прежнему следуем преимущественно отчёту «Журналь де Деба и Декре»; рассказ «Монитёра» явно переделан задним числом, и большинство важнейших происшествий в нём смягчены или обойдены молчанием.

    [201] «Журналь де Деба и Декре», с. 287.

    [202] Мы полагаем, что дали самый полный и самый точный рассказ, какой когда-либо был сделан о знаменитом дне 20 июня 1792 года. Мы не только черпали из самых достоверных источников (их перечень читатель найдёт в конце настоящего тома, примечание IX), но и тщательно отбросили все факты, которые устанавливаются лишь единичными, двусмысленными свидетельствами или исходят от лиц, говорящих только понаслышке. Таковы: 1) заявление Ларейни, которым историки, наши предшественники, очень широко пользовались; 2) показание Шабо перед Революционным трибуналом, на свой лад рассказывающее о событиях 20 июня 1792 года и о том участии, которое будто бы принимали в них жирондисты, тогда уже обвинённые и заранее осуждённые. Таковы же эпизоды, относящиеся к поведению Сантера на площади Карусели и у подножия большой лестницы Тюильри, и к поведению Манюэля, которого, по словам одного-единственного свидетеля, некоего Мюзере, видели гуляющим в саду в самом лучшем городском наряде, завитым, напудренным, с сияющим лицом. Манюэль и Сантер были весьма виновны в день 20 июня: первый — тем, что нигде не появился; второй — тем, что встал во главе народного движения; но это не причина слепо принимать все факты, которые лица без мандата и без веса могли им приписать.

  

  
    I

    Вечером того же 20 июня министр внутренних дел и департамент Парижа совещались о мерах, необходимых для восстановления спокойствия в столице, о том, чтобы потребовать подробный отчёт о событиях дня и о поведении различных должностных лиц, а также предписать мировым судьям, и в особенности судье секции Тюильри, незамедлительно начать судебное расследование[1].

    Но конституционалисты решили воздействовать прежде всего на Национальное собрание. В самом деле, от той позиции, которую оно займёт после столь ужасных беспорядков, зависело падение или спасение монархии.

    Едва открылось заседание 21 июня, как Даверуль, один из самых мужественных членов правой партии, бросается на трибуну.

    — Вчера было совершено великое преступление, — восклицает он, — посягнули на свободу короля...

    Раздаются неистовые ропот; Тюрио, всегда готовый выступить защитником парижского муниципалитета, просит слова.

    — Господин Даверуль должен быть выслушан, — говорит Дальма д'Обена; — совершено великое преступление, он требует его наказания.

    Ропот усиливается, и Собрание может прекратить его лишь постановив — под предлогом, что его состав ещё недостаточно полон, — что Даверуль будет выслушан в полдень.

    Но вопрос, который тайно волновал все умы, вскоре встаёт в иной форме. Биго де Преаменё, другой член правой партии, заявляет, что хочет сделать предложение, которое не может встретить противников, и откажется от всякого предисловия: «Немедленно примите декрет, запрещающий любые сборища вооружённых людей под предлогом подачи петиций». — «Закон существует», — кричат ему. — «Несомненно, — отвечают другие депутаты, — но он как бы и не существует, поскольку Собрание разрешило его не исполнять». — «Было бы опасно и бесполезно издавать новый закон, — возражает Лекуант-Пюирaво; — у вас только одно средство: потребовать, чтобы установленные власти обеспечили исполнение уже действующего закона». — «Но вчера, — отвечают ему, — департамент обращался к вам с этой просьбой, и вы его отклонили». — «Вчера, бесспорно, — продолжает оратор, — закон был нарушен в некоторых отношениях, но во многих других ему следовали: граждане Национальной гвардии были вместе с вооружёнными пиками, и кто не усмотрит в этой мере великого акта благоразумия со стороны муниципалитета?...»

    Это мнение вызывает негодование правой; левая бурно аплодирует; и когда Биго и его друзья заявляют, что готовы умереть за соблюдение уважения к закону, их протесты встречают иронические смешки. Тем не менее Собрание постановляет возобновить предписания закона, обязывающего всякую депутацию сложить оружие перед тем, как войти в Законодательный корпус; это немедленно применяется к депутации версальских национальных гвардейцев, которые, с опозданием на двадцать четыре часа, приходят поддержать своими пожеланиями и своим присутствием манифестацию, совершённую накануне их братьями из Парижа.

  

  
    II

    Последние группы версальской депутации медленно выходили, когда один депутат воскликнул: «Займёмся же наконец законами; департаменты послали нас сюда не для того, чтобы разыгрывать парады!» И без дальнейших проволочек Даверуль поднимается на трибуну; он напоминает, что просил слова с открытия заседания; назначенный час настал, Собрание собралось в достаточном числе, следовательно, он должен быть выслушан немедленно.

    — Порядок дня! — кричит левая. — Те, кто требует порядка дня по поводу преступления, возможно, имеют в этом интерес, — отвечает Рамон, — но это не наш интерес. Собрание совершило бы величайшую трусость, если бы отказалось выслушать господина Даверуля. Порядок дня ставится на голосование, но результат сомнителен, и Даверуль остаётся на трибуне.

    — Совершено великое преступление, — говорит он, не смущаясь беспрестанными перебиваниями монтаньяров, — посягнули на свободу и достоинство короля. Стража замка была взломана; двери апартаментов были открыты ударами топоров. Я требую, чтобы Собрание ныне явило всю величие своего характера; я требую, чтобы оно предписало министру юстиции начать следствие против виновников этих преступлений, чтобы оно вызвало министра внутренних дел, директорию департамента и командующего парижской национальной гвардией, дабы узнать, были ли отданы надлежащие приказы для отражения этого нападения, или же следует приписать бедствия, свидетелями которых мы были, неповиновению тех, кому была вверена охрана короля; получив эти сведения, Собрание, надеюсь, примет решение, которое не будет более подвергать отечество подобным бедствиям.

    Это предложение вызывает величайшее волнение. Ламарк пытается опровергнуть утверждения Даверуля; но как только он выходит из общих мест и доходит до сути, он путается в своих недомолвках. — Порядок дня! — кричит Кутон. — Апология вчерашнего преступления — дело весьма трудное, — говорит с улыбкой Кальве, — я прошу снисхождения для господина Ламарка. — «Все наши делегаты, — возражает тот, — подтвердили, что в Тюильри царило спокойствие». — «Да, в десять часов вечера», — отвечают ему. «Убежище наследственного представителя было оскорблено, — добавляет Дёзи, — я спрашиваю, не является ли это преступлением, и можно ли перейти к порядку дня, не обесчестив себя». В этот момент появляется министр юстиции. «Господа, — говорит он, — мне поручено вручить вам письмо от короля...» — «После обсуждения, — восклицает Ламарк, — мы не можем так прерывать наши работы». — Председатель опрашивает Собрание; большинство решает, что оно выслушает чтение королевского письма немедленно. Оно было следующего содержания:

    «Господа,

    Национальному собранию уже известны события вчерашнего дня. Париж, без сомнения, в смятении; Франция узнает о них с изумлением, смешанным со скорбью. Я был весьма тронут усердием, которое Национальное собрание проявило ко мне в этом случае. Предоставляю его благоразумию исследовать причины этого события, взвесить его обстоятельства и принять необходимые меры для поддержания Конституции, обеспечения неприкосновенности и конституционной свободы наследственного представителя нации. Что касается меня, ничто не может помешать мне делать во всякое время и при всяких обстоятельствах то, чего потребуют обязанности, возложенные на меня Конституцией, которую я принял, и истинные интересы французской нации.

    Подписано: ЛЮДОВИК.

    Контрподписано: ДЮРАНТОН».

    Королевское письмо отсылается, вместе со всеми документами, касающимися 20 июня, в комиссию двенадцати. Де Осси и Леопольд требуют, чтобы мэр Парижа был обязан представить в письменном виде отчёт, который он сделал накануне вечером у барьера Собрания. Несмотря на крики Горы, предложение принимается значительным большинством. Министр внутренних дел, Террье-Монсьель, в свою очередь зачитывает доклад о событиях предыдущего дня. Но уже с первых слов он грубо прерывается отрицаниями левой. Тем не менее он продолжает, излагая советы, которые он дал департаменту и получил от него, — советы бесполезные и ничему не помешавшие. Ему дают говорить несколько минут, но шум возобновляется, когда, описывая вторжение в замок Тюильри, он намекает, что среди толпы мог бы найтись кто-нибудь достаточно злонамеренный, чтобы навлечь на Францию вечный траур. «Я слишком уважаю свою страну, — живо возражает он, — чтобы не верить, что все добрые граждане надели бы траур, если бы было совершено великое преступление».

    В тот момент, когда министр внутренних дел сходит с трибуны, председатель объявляет, что он только что получил письмо от департамента:

    «Господин председатель,

    Генеральный совет департамента, собравшийся в чрезвычайном порядке, узнаёт, что Собрание только что приняло декрет, который обеспечит общественное спокойствие; он осмеливается поблагодарить вас за это и заметить, что скорейшее опубликование произвело бы наилучшее действие.

    Подписано: ЛАРОШФУКО, председатель».

    Собрание, таким образом призванное высказаться, принимает редакцию декрета, который оно издало несколькими часами ранее по предложению Биго де Преаменё. Этот декрет немедленно направляется на утверждение монарха, отсылается исполнительной властью в департамент, а департаментом — в муниципалитет для скорейшего опубликования и расклейки[2].

    Вот его текст:

    «Национальное собрание, считая, что всё, имеющее вид силы без законного требования, должно быть устранено от установленных властей, и что необходимо напомнить этот принцип, существенно связанный с основами конституции и общественного порядка, декретирует, что имеет место неотложность.

    Национальное собрание, декретировав неотложность, постановляет, что отныне, под каким бы то ни было предлогом, никакое собрание вооружённых граждан не может быть допущено к его барьеру, проходить в зале его заседаний, ни являться к какой-либо установленной власти без законного требования».

    В течение нескольких мгновений Собрание, казалось, вновь обретало спокойствие, которое столько волнений нарушило. Но вдруг Мерлен (из Тионвиля) предлагает вновь представить на утверждение короля декрет против священников. Правая партия разражается ропотом, и большинство с негодованием отвергает это неуместное предложение. Кутон настаивает. «Отказы в утверждении, — говорит он, — противны общественному благу… Я предлагаю, чтобы Собрание назначило на ближайший день обсуждение вопроса: должны ли декреты, вызванные обстоятельствами, подлежать утверждению?» Все члены правой стороны и даже некоторые депутаты с нижних скамеек левой протестуют и требуют, чтобы оратор был осуждён. «Вот, — восклицает Барт, указывая пальцем на ультрареволюционных депутатов, — вот цель вчерашнего движения и вот его виновники!» — «Поимённое голосование! Поимённое голосование!» — настойчиво требует Гора. «Предложение господина Кутона, — восклицает Жирарден, — есть явное нарушение Конституции. Весь вопрос в этом, — добавляет он, — будем ли мы, да или нет, клятвопреступниками?» — «Клятвопреступники, — отвечает крайняя левая, — пусть отправляются в Кобленц!» — «Клятвопреступники и мятежники, — возражает Пасторе, — это те, кто осмеливается утверждать, что настало время изменить Конституцию!.. Предложение, которое вам представлено, противоречит всем конституционным принципам… Одно лишь поимённое голосование было бы оскорблением Конституции. Я требую предварительного вопроса по всему в целом».

    Несмотря на протесты Горы, это последнее предложение Пасторе ставится на голосование и принимается. Затем Собрание закрывает заседание, полагая, что оно достаточно сделало для спасения монархии и сохранения Конституции, потому что оно придало новую форму закону, давно уже действовавшему, но давно уже нарушавшемуся, и потому что оно отказалось возобновить, в форме послания к королю, требование, которое предместья накануне заявляли с оружием в руках.

  

  
    III

    Все добрые граждане Парижа были глубоко взволнованы событиями 20 июня. Национальная гвардия была возмущена той ролью, к которой её свели. Петьон и Сержан, отправившись в течение дня 21-го в замок, были встречены там свистом и даже подверглись весьма предосудительным оскорблениям. Гора, естественно, должна была поднять большой шум из-за подобного преступления, совершённого против народных магистратов. Как только заседание возобновилось в 6 часов вечера, Бриваль приходит донести об этом на трибуну; но внимание Собрания вскоре отвлекается более неотложным делом: объявляют, что приближается предместье Сент-Антуан.

    Действительно ли приближалось предместье? Достоверно то, что в замке царила большая тревога, что туда призвали генерального прокурора-синдика департамента и что король спрашивал, заседает ли Собрание[3]. Тревога была столь велика, что королева побежала за наследным принцем, и маленький ребенок, увидев испуганную мать, с трогательной наивностью воскликнул: «Мама, разве вчера ещё не кончилось?»[4]

    Приняв за реальность распространившиеся слухи — к счастью, они были ложны — правая сторона требует, чтобы депутация была отправлена в Тюильри, а другая — навстречу сборищу, чтобы предупредить его, что оно не будет допущено. Уже утверждают, что голова народной колонны достигла улицы Арбр-Сек на улице Сент-Оноре. Это известие, кажется, подтверждается запиской, которую получает председатель:

    «Господин,

    Имею честь уведомить Собрание, что к замку направляется вооружённое сборище.

    Генеральный прокурор-синдик департамента,

    РЁДЕРЕР».

    Предлагают немедленно отправить к королю депутацию из сорока или шестидесяти членов. «Нет, — говорит Камбон, — Национальное собрание должно оставаться на своём посту. Если глава исполнительной власти подвергается нападению в своём жилище, пусть он придёт к представителям народа; он будет принят в святилище законов… Мы его защитим»[5].

    Вскоре мы увидим, как представители народа умели защищать главу исполнительной власти в минуту опасности, отправив его из ложи Логографа в башню Тампля! Возможно, именно это слово Камбона и подало шесть недель спустя Рёдереру ту злополучную мысль, которую он внушил Людовику XVI и которая должна была так плохо кончиться для этого несчастного монарха.

    Продолжали обсуждать известие, сообщённое Рёдерером, когда крики восторга, раздавшиеся с трибун, возвещают появление мэра Парижа.

    — Порядок царит повсюду, — говорит он; — магистраты приняли все меры предосторожности. Они исполнили свой долг; они всегда его исполняли, и настанет час, когда им воздадут должную справедливость.

    Сказав это, мэр покидает Собрание посреди аплодисментов и направляется в замок.

  

  
    IV

    Утром Петьон и его друзья получили на дворе Тюильри более чем грубый приём; но, благодаря шуму, который их злоключение произвело внутри и вне Собрания, нельзя было предположить, чтобы им там грозила ещё какая-либо опасность. В самом деле, департамент, который один пользовался доверием вокруг короля и который один в этот момент сохранял ещё некоторый авторитет над защитниками Конституции, проявил себя весьма негодующим на оскорбления, нанесённые муниципальному должностному лицу при исполнении его обязанностей; он отдал приказ разыскать и привлечь к суду виновного[6].

    Мэра сопровождали Панис и Сержан. Допущенный в зал совета, хотя он и не находил там своих обычных трибун для поддержки, он захотел дерзнуть и отстоять, перед лицом оскорблённого монарха, совершенную конституционность событий предыдущего дня. Именно Людовик XVI первым резко начал беседу.

    КОРОЛЬ. — Ну что, господин мэр, восстановлено ли спокойствие в Париже?

    МЭР. — Государь, народ сделал вам представления. Он спокоен и удовлетворён.

    КОРОЛЬ. — Признайтесь, сударь, что вчерашний день был весьма скандальным и что муниципалитет не сделал всего, что мог, чтобы его предотвратить.

    МЭР. — Государь, муниципалитет сделал всё, что мог и должен был сделать; он выставит свои действия на свет, и общественное мнение его рассудит.

    КОРОЛЬ. — Скажите — вся нация.

    МЭР. — Он не боится суда и всей нации.

    КОРОЛЬ. — В каком положении находится сейчас столица?

    МЭР. — Государь, она спокойна.

    КОРОЛЬ. — Это неправда.

    МЭР. — Государь...

    — Молчите! — прерывает его Людовик XVI повелительным тоном.

    Петьон хочет добавить ещё несколько слов в защиту муниципалитета, но монарх продолжает свои упрёки; оба собеседника говорят некоторое время одновременно. Сильно раздражённый настойчивостью мэра и его неуважением, король поворачивается к нему спиной. Петьон вынужден удалиться[7].

    Но в первой же прихожей, как только он остаётся наедине с Сержаном и Панисом, он поздравляет себя с тем, что противопоставил спокойствие разума безумству этих людей, которые всё ещё воображают, что могут налагать свою волю на свободных людей[8].

    В тот же момент королева сказала генеральному прокурору-синдику:

    — Господин Рёдерер, не находите ли вы, что король был слишком резок? Как вы думаете, не повредит ли это ему?

    — Я думаю, сударыня, что никто не усомнится в том, что король может позволить себе сказать «молчите» человеку, который говорит, не слушая его[9].

  

  
    V

    Несчастному мэру не суждено было покончить с дневными треволнениями. Вернувшись в мэрию, он нашёл несколько писем, которые должны были сильно его озадачить.

    Генеральный секретарь коммуны сообщал ему, что совет соберётся послезавтра, в субботу, чтобы заслушать отчёт о мерах, принятых им 20 июня для обеспечения общественного спокойствия.

    Министр внутренних дел, сохраняя официальные формы и делая вид, что не сомневается в добрых намерениях мэра, приглашал его добиться от муниципального совета постановления, которое могло бы восстановить спокойствие в Париже.

    Рёдерер официальным посланием предупреждал его, что командующий намеревается бить сбор 22 июня в 7 часов утра; другим, сугубо конфиденциальным, он настаивал на необходимости обратиться к парижанам с патетической прокламацией, дабы доказать им, сколь важно для всех, чтобы король казался свободным и не имел никакого предлога искать иное убежище, кроме своего дворца[10].

    Письмо секретаря генерального совета было довольно сухим и могло дать повод предположить, что несколько членов муниципалитета намерены потребовать у Петьона строгого отчёта о его поведении 20 июня. К счастью, у него было тридцать шесть часов, чтобы подготовиться к ответу на запросы.

    Положение его было более щекотливым по отношению к Рёдереру. Тот был одновременно его другом и его административным начальником. Их связи восходили к Учредительному собранию, где они заседали вместе на скамьях левой; теперь, по выбору парижских избирателей, Рёдерер стал обязательным посредником во всех сношениях, которые могли иметь с муниципалитетом две власти, созданные Конституцией, — король и Собрание. Поэтому генеральный прокурор попеременно применял к мэру предписания иерархического начальника и ещё более настоятельные увещевания друга и бывшего коллеги.

    Чтобы выйти из затруднения, Петьон поручил своему секретарю Жозо написать Рёдереру, что, изнемогая от усталости, он берёт несколько минут отдыха; подчинённый добавлял от себя, что, учитывая поздний час, нельзя думать о прокламации, но что наутро он поговорит с мэром об этом предмете, чтобы тот созвал муниципальный совет и принял решение совместно с администраторами полиции[11].

    22-го числа Петьон действительно добился принятия муниципальным советом обращения к парижанам, но настолько банального, что оно явно не могло ничему помочь. Опубликованное одновременно с законом от 21 июня, оно встретило лишь весьма посредственное одобрение в предместьях.

    Со свойственной ему правдивостью «Монитор» сообщает, что повсюду муниципальные чиновники в шарфах встречали граждан, спешивших подчиниться законам и, главное, голосу разума и справедливости[12]. Но гораздо более достоверно то, что Петьон сообщал директории департамента в своём письме от 22 июня[13]: он сам признавал, что оба опубликования не имели, ни в предместье Сент-Антуан, ни в предместье Сен-Марсо, всего ожидаемого успеха; более того, добавлял он, в первом из этих предместий поговаривали о том, чтобы вновь собраться с оружием в понедельник 25-го[14].

    Предместья действительно всё ещё волновались и были всё менее расположены считаться с прокламациями муниципалитета и законами, издаваемыми Национальным собранием. В секции Двадцати-Сотни образовывались собрания, на которые, вопреки закону, допускались к обсуждению все желающие, без различия возраста, пола, округа. Там открыто провозглашали бесполезность последнего народного движения и необходимость вызвать второе, к которому присоединятся все секции Парижа.

    Созыв, произведённый согласно петиции, подписанной пятьюдесятью активными гражданами, обязывал всю секцию Монтрёй собраться 21 июня в восемь часов вечера в обычном месте заседаний, под кладбищенским навесом прихода Сент-Маргерит. Прибыв туда, члены гражданского комитета обнаружили, что помещение наводнено многочисленной толпой, состоявшей в значительной части из женщин, детей и лиц, совершенно чуждых кварталу. Председатель и секретарь могли лишь протестовать против столь вопиющей незаконности; но это ничему не помогло, заседание тем не менее продолжалось[15]. Там открыто говорили, что 25 июня снова придут к королю, чтобы получить решительный ответ; что народ — единственный суверен; что поэтому он должен творить закон, не заботясь ни о Конституции, ни о королевском утверждении.

    В секции Обсерватории некий Пари восклицал:

    — Народ должен завтра собраться в предместье Сент-Антуан, оттуда пойти без оружия к Национальному собранию и к королю. Если король откажется нас принять, то на следующий день мы вернёмся с оружием в замок Тюильри и обойдёмся с ним, как со второй Бастилией. Кровь не должна дорого обходиться народу, чтобы вновь завоевать свою свободу[16].

  

  
    VI

    Людовик XVI противопоставил ярости черни спокойное и достойное выражение лица. Он проявил не менее благородную энергию, когда 22 июня, обращаясь к французской нации, дал волю чувствам, переполнявшим его душу, в знаменитой прокламации[17].

    «Французы, — говорил он, — не без скорби узнают, что толпа, введённая в заблуждение несколькими мятежниками, явилась с оружием в руках в жилище короля, втащила пушку в зал стражи, взломала топорами двери его апартаментов и там, дерзко злоупотребляя именем нации, пыталась добиться силой утверждения, которое Его Величество конституционно отказал двум декретам.

    Король противопоставил угрозам и оскорблениям мятежников лишь свою совесть и любовь к общественному благу. Король не знает, где остановятся мятежники; но ему необходимо сказать французской нации, что насилие, до каких бы крайностей его ни довели, никогда не вырвет у него согласия на то, что он считает противным общественным интересам. Он без сожаления жертвует своим спокойствием, своей безопасностью; он без труда приносит в жертву даже пользование правами, принадлежащими всем людям и которые закон должен уважать в нём, как и во всяком гражданине. Но, как наследственный представитель французской нации, он имеет строгие обязанности, и если он может пожертвовать своим покоем, он не пожертвует своими обязанностями.

    Если те, кто хочет ниспровергнуть монархию, нуждаются в новом преступлении, они могут его совершить в том состоянии кризиса, в котором она находится; король подаст всем установленным властям пример мужества и твёрдости, которые одни могут спасти империю. Вследствие чего он приказывает всем административным корпусам заботиться о безопасности лиц и имуществ.

    Составлено в Париже, 22 июня 1792 года, четвёртого года свободы.

    Подписано: ЛЮДОВИК.

    Контрподписано: ТЕРРЬЕ».

    Эта прокламация вызвала приступы ярости среди ультрареволюционеров. Прудом, воспроизводя её[18], сопроводил её словом: «Обман!» Базир в Собрании донёс на неё как на способную вызвать волнения[19]. Её комментировали самым неистовым образом в клубах и секционных комитетах.

    Утром 23-го числа между объявлением мэра и королевской прокламацией была найдена расклеенной эта неподписанная листовка:

    «Отцы отечества,

    Мы поднимаемся вторично, чтобы исполнить священнейший из долгов. Жители парижских предместий, люди 14 июля приходят донести вам на короля-фальшивомонетчика, виновного в государственной измене, недостойного долее занимать трон. Наши подозрения относительно его поведения наконец подтвердились, и мы требуем, чтобы меч правосудия поразил его голову, дабы заслуженное им наказание послужило примером для всех тиранов. Если вы и на сей раз откажетесь исполнить наши желания, наши руки подняты, и мы поразим изменников повсюду, где бы их ни нашли, даже среди вас».

    Эта ужасная листовка — так квалифицировал её сам Петьон — была не чем иным, как петицией, которую новое сборище должно было представить Собранию 25 июня. Мэр Парижа обещал произвести самые тщательные розыски против авторов этого писания; но они, естественно, остались безуспешными[20].

    Министр внутренних дел, имевший веские основания не доверять обещаниям Петьона, поспешил донести Собранию об анархическом воззвании и потребовать положить конец плачевному положению, в котором оказалась вся страна. «Эта листовка, — воскликнул Саладин, — возможно, дело рук мятежников, а я называю мятежниками тех, кто клевещет на народ».

    Листовку отослали в комиссию двенадцати, и о ней больше не упоминали; но другие факты, изложенные министром внутренних дел, были слишком серьёзны, чтобы Собрание могло сделать вид, что их не замечает. В тот же вечер, по докладу Мюрера, оно единогласно проголосовало за немедленное напечатание и рассылку по департаментам «Акта Законодательного корпуса», который король немедленно утвердил:

    «Национальное собрание, — говорилось в нём, — извещённое министром внутренних дел, что враги народа и свободы, узурпируя язык патриотизма, готовы ввести в заблуждение некоторых лиц, ныне пребывающих в Париже;

    Справедливо возмущённое преступными провокациями и преступными листовками, на которые ему донесли;

    Принимая во внимание, что долг Законодательного корпуса — поддерживать Конституцию и неприкосновенность наследственного представителя нации; но что законы вверили в руки установленных властей все необходимые им средства для обеспечения порядка и общественного спокойствия:

    Заявляет, что нет оснований принимать новые законодательные меры, но приглашает, от имени нации и свободы, всех добрых граждан, верности которых вверено хранение Конституции, объединить свои усилия с усилиями установленных властей для поддержания общественного спокойствия и для гарантии безопасности лиц и имуществ.

    Национальное собрание декретирует, что настоящий акт Законодательного корпуса будет направлен исполнительной властью в департамент Парижа для опубликования и расклейки, и предписывает министру внутренних дел ежедневно отчитываться перед ним о точном состоянии города Парижа».

  

  
    VII

    Этот Акт не добавлял ничего к действующему законодательству; именно поэтому он был принят единогласно. Правая видела в нём превентивное средство против возобновления беспорядков, левая — простую прокламацию без последствий. Но департамент Парижа отнёсся к нему весьма серьёзно; он был полон решимости требовать строгого исполнения законов, конституционным защитником которых он был, и наказывать всякого носителя любой части исполнительной власти, как только он будет признан неспособным или неверным.

    Во время бездействия мэра директория, как мы видели, с похвальным усердием заботилась обо всём, что могло обеспечить защиту замка; она вскоре перестала доверять, если не доброй воле, то по крайней мере военным способностям Раменвилье. 22-го она вызвала его в место своих заседаний и потребовала объяснений относительно военных распоряжений, которые он должен был отдать.

    Это объяснение оказалось далеко не удовлетворительным, и директория, всё более убеждаясь в опасностях, которые могло представлять сохранение этого случайного командира во главе вооружённых сил Парижа, задалась вопросом: существует ли какое-либо законное основание, позволяющее департаменту сместить командира национальных гвардейцев в случае весьма серьёзной небрежности или неспособности? Как мы уже имели случай заметить, закон действительно подчинял административные власти друг другу иерархически, но почти никогда не давал высшим средств заставить подчинённых повиноваться; он позволял им порицание, но почти никогда не допускал смещения; так что исполнительная власть ежеминутно оказывалась скомпрометированной агентами, которых она не назначала, которых не могла сместить и которыми, однако, была вынуждена пользоваться.

    Директория сочла возможным выйти из этого затруднительного положения, разрешив генеральному прокурору-синдику написать мэру Парижа два письма, одно официальное, другое полуофициальное, и продолжать, таким образом, переписку в двойном роде, примеры которой нам ещё придётся отметить.

    В первом из этих писем говорилось: «Нам показалось желательным, чтобы отныне командующий советовался с военными и лицами, опытными в том роде службы, которого требует безопасность столицы, относительно тактических средств, могущих наилучше обеспечить порядок с наименьшей опасностью для всех; чтобы он составил план, представил его вам для одобрения и критики и сообщил нам»[21].

    Конфиденциальное письмо было гораздо более откровенным:

    «Друг мой, совет департамента, поручив мне написать вам официально то, что составляет суть моего прилагаемого письма, выразил мнение, что я вполне могу вас, между нами, убедить принять все зависящие от вас меры, чтобы немедленно избавиться от Раменвилье. Этот человек может только скомпрометировать вас при первом же волнении; у него нет ни доверия гвардии, ни, полагаю, вашего; он должен без промедления удалиться. Существует множество мелких манёвров, мелких отвлечений, которых достаточно, чтобы предотвратить сборища или беспорядки, которые они влекут. Человек, обладающий некоторым ораторским даром, также необходим в подобной должности, друг мой; этот человек настолько виновен в событиях 20-го, что, если он не хочет уйти добровольно, вы должны заставить его уйти решением муниципалитета. Спокойной ночи.

    РЁДЕРЕР.

    22 июня»[22].

    На эту двойную корреспонденцию мэр Парижа поспешил официально ответить:

    «Ваше письмо, сударь, продиктовано благоразумием и человеколюбием. Я, как и вы, считаю господина де Раменвилье совершенно неспособным руководить тем родом сопротивления, который обеспечивает исполнение закона, щадя кровь. Я также полагаю, что, не имея доверия, он не умеет заставить себе повиноваться и что при первом же волнении он может скомпрометировать меня самым жестоким образом. Весьма прискорбно иметь дело с таким начальником.

    Видите, чему он подвергает магистратов! Он ставит их в необходимость вмешиваться в то, чего они не знают и что не входит в их обязанности; ибо, в конце концов, я ничего не смыслю в военной тактике, и если я одобрю плохой план, у меня спросят, зачем я вмешивался. Однако я чувствую необходимость не давать господину де Раменвилье действовать одному, и нельзя будет не быть признательным департаменту и мне за то, что мы подчинили его операции опытным военным.

    Из этой переписки легко заметить, что Петьон охотно приносил Раменвилье в жертву. Позволив возложить ответственность за всё происшедшее на этого начальника легиона, он надеялся избежать обвинений в собственном бездействии. Но ему пришлось довольно скоро отказаться от этой иллюзии; ибо непрестанные письма директории дали ему понять, что она не теряет ни минуты, чтобы энергично вести начатое расследование о поведении всех тех, кто, активно или пассивно, играл роль во время событий 20 июня»[23].

  

  
    VIII

    Когда умы возбуждены, легко отвлечь общественное внимание от того именно предмета, на который его следовало бы направить, и обратить его на происшествие самого маловажного значения.

    Петьон знал эту тактику. Он знал также, что, когда пользуются народной благосклонностью, лучше предупредить нападки противников и из обвиняемого стать обвинителем. Поэтому, когда директория сказала в мотивировочной части своего постановления, предназначенного напомнить закон от 3 августа 1791 года о реквизиции общественной силы: «событие 20 июня было бы предотвращено, если бы существующие законы были лучше известны гражданам и лучше соблюдались должностными лицами, ответственными за их непосредственное исполнение»; — мэр поспешил отметить эту фразу как оскорбление и написать письмо, заканчивавшееся настоящим вызовом:

    «Я обращаюсь к вам лично с требованием привлечь к ответу, прямо и откровенно, мэра Парижа, если он не исполнил своего долга; это ваша непреложная обязанность, закон вам это предписывает, и вы, без сомнения, слишком любите закон, чтобы не повиноваться ему. Надеюсь, вы не сочтёте дурным, что я делаю это письмо публичным».

    По-видимому, именно Рёдерер получил муниципальное письмо. Верный своей роли неофициального посредника между директорией департамента и мэром Парижа, он удержал письмо, не сообщая его своим коллегам, и конфиденциально написал Петьону:

    «Мне кажется, что сегодняшним утренним постановлением хотели и могли иметь в виду только военных должностных лиц, поскольку цитируемые статьи закона относятся лишь к непосредственному и спонтанному применению силы; так, по крайней мере, я сам понял, когда его читали. Пересмотрите, пожалуйста, статьи закона и дайте мне немедленно знать, настаиваете ли вы на том, чтобы я передал ваше письмо совету. Я буду ждать полчаса вашего ответа».

    Менее чем через полчаса Рёдерер получает эту записку:

    «Не сомневайтесь, я настаиваю на том, чтобы моё письмо было сообщено совету, куда я собираюсь отправиться по полученному приглашению. Невозможно понять иначе, чем я понял; и во всяком случае публика непременно поймёт, что совет хотел говорить о мэре и муниципальных чиновниках».

    Письмо Петьона было поэтому передано департаменту, который сухо ответил:

    «Мы получили, сударь, ваше письмо от 24-го; постановление, на которое вы жалуетесь, никого лично не обвиняет. Когда вы представите в департамент протоколы, которые он несколько раз у вас требовал, он сделает то, что предписывает закон»[24].

    Петьон, всё более смущённый, написал:

    «Я отвечаю, господа, в нескольких словах на ваше весьма краткое письмо. Вы замечаете, что ваше постановление никого лично не обвиняет, и что вы сделаете то, что предписывает закон, когда получите протоколы. Позвольте мне сделать вам два весьма простых замечания, справедливость которых вы почувствуете:

    1-е. Не обвиняя никого конкретно, вы обвиняете всех; вы упрекаете должностных лиц, без различия, в том, что они не обеспечили соблюдения закона. Это анафема, которая поражает всех, и нет более опасного способа нападения, поскольку он ограждает того, кто наносит удар, не оставляя настоящей защиты тому, кто его получает;

    2-е. Вы ждёте протоколов, чтобы осведомиться, и заранее судите, возлагаете на должностных лиц тяжесть обвинения. В этом поведении есть по крайней мере поспешность».

    Департамент не счёл нужным извиняться за поспешность, которую мэр, столь медлительный 20 июня, позволял себе ему ставить в вину. Он пресёк всякие новые возражения, говоря так от имени закона:

    «Париж, 24 июня, 14 часов утра.

    Совет, сударь, предвидел задержку, какую могло внести в исполнение его постановления изготовление протоколов; вот почему он требовал их черновик. Он просит вас, сударь, принести ему в течение часа черновики протоколов, если копии не могут быть изготовлены. В противном случае он пошлёт, согласно статье 22 закона от 27 марта 1791 года, комиссаров для получения сведений и справок, в которых он нуждается».

    Следствие, начатое вечером 20 июня, как видно, энергично продолжалось. Одновременно с требованием подробных отчётов от всех муниципальных чиновников, бывших свидетелями или участниками печальных сцен этого слишком знаменитого дня, мировые судьи различных кварталов столицы были обязаны принимать показания свидетелей и, собравшись в центральный комитет, исполнять функции судебных следователей[25].

    Кроме того, три департаментских администратора, Гарнье, Левельяр и Демоторт, были назначены комиссарами для обобщения сведений, полученных от муниципальных чиновников и караульных офицеров, а также всех собранных сведений, чтобы представить общий доклад совету. Наконец, и сам министр внутренних дел был приглашён содействовать поиску истины и дать необходимые разъяснения[26], в частности относительно открытия королевских ворот, давших проход захватчикам замка.

    Всё более энергичная позиция департаментской власти, мало симпатичная позиция значительной части генерального совета коммуны, наконец, распоряжения Национального собрания побудили Петьона дать объяснения в записке, которая была немедленно обнародована. Эта записка была озаглавлена: «Поведение мэра Парижа в связи с событиями 20 июня 1792 года»[27]; она начиналась словами:

    «Поскольку самые оскорбительные подозрения, самые гнусные клеветы непрестанно окружают меня, я должен дать правдивый отчёт о поведении, искажённом злонамеренностью и интригой. Это поведение существенно связано с поведением муниципалитета, ибо я не отделял себя от него, мы действовали заодно, и, лучше сказать, действовал весь корпус в целом».

    Так, чтобы снять с себя ужасную ответственность, Петьон хотел разделить бремя её на плечи всех, кто его окружал. Однако, как мы показали, генеральный совет не был собран ни накануне, ни в самый день; и если муниципальный совет был собран в последний момент утром 20-го, то приглашения были разосланы таким образом, что на заседание смогли явиться только друзья Петьона.

    Бесполезно следить шаг за шагом за странным рассказом мэра. Тот, который мы дали, оказывается в некоторых отношениях его подтверждением, но во многих других — прямым отрицанием. Достаточно сказать здесь, что в этой апологии всё, что казалось необъяснимым, объясняется, по-видимому, наилучшим образом. Если мэр нарушил энергичные рекомендации департаментской власти, то потому, что он был вынужден к тому обстоятельствами, и он сумел — чудесное искусство! — дать совершиться запрещённой манифестации, не вводя в противоречие муниципалитет, который разрешал, и генеральный совет коммуны, который запретил. Именно исключительно благодаря его благоразумной политике всё могло пройти мирно до половины четвёртого; если затем королевская резиденция была захвачена, это никоим образом не его вина; ему не приходится нести последствий бездействия командующего, обязанного охранять замок и позволившего открыть ворота. Предупреждённый о преступлении в тот самый момент, когда, по своей простоте, он был убеждён, что день закончен, он бросился к Тюильри. Станут ли намекать, что его речь там не всегда была вполне определённой, что он долго колебался, прежде чем приказать толпе удалиться; он ответил бы, что его манера действовать и говорить была самой достойной и наиболее соответствовавшей обстоятельствам. Этот образцовый магистрат, вечно довольный собой, завершает своё апологетическое объяснение, взойдя, как Сципион, на Капитолий:

    «Ни один гражданин не получил ранения среди этого великого брожения. Вот величайшая похвала муниципалитету. Возблагодарим Всевышнего!»

  

  
    IX

    Пока таким образом между муниципалитетом и департаментом завязывалась борьба, которая с переменным успехом должна была длиться до полного уничтожения одной из этих двух властей, Национальное собрание, раздираемое правой и левой, принимало одно за другим меры тем более опасные, что они подрывали авторитет, который следовало бы укрепить, и поддерживали ультрареволюционные страсти, которые следовало бы подавить. Следует, впрочем, признать, что тогдашние министры, слабые, нерешительные, лишённые нравственного авторитета, без опыта в делах, не проявили ни энергии, ни уменья, которые были бы необходимы, чтобы придать новую силу конституционной партии. За исключением, возможно, министра внутренних дел Террье-Монсьеля, всегда согласного с департаментом, они делали вид, что они ещё более бессильны, чем на самом деле; казалось, они складывали руки перед анархией, ожидая, что чрезмерность зла принесёт положению его роковое исцеление.

    На следующий же день после заседания, на котором было отвергнуто предложение Мерлена (из Тионвиля), Национальное собрание по предложению двенадцати приняло (22-го) единогласно декрет, предписывающий министрам отчитаться о том, что они сделали относительно двух предметов, постоянно стоявших на очереди во всех умах:

    1-е. Необходимость прекратить религиозные смуты;

    2-е. Настоятельная необходимость разместить резервную армию между границами и Парижем.

    По внешности, это требование было вполне конституционным. В сущности, это означало нападение на два вето, наложенные монархом на законы о неприсягнувших священниках и о формировании под Парижем лагеря федератов; это означало до некоторой степени одобрение желаний, столь грубо выраженных парижской чернью в Тюильри; это означало возвращение окольным путём к тому, что предлагали Мерлен и Кутон.

    Чтобы пробить брешь в сопротивлении исполнительной власти, левая опиралась на адреса, исходившие от нескольких департаментов, которые, все предшествующие 20 июня, были полны жалоб на отставку патриотических министров и на то, что Людовик XVI впервые воспользовался единственной сколько-нибудь важной прерогативой, оставленной ему Конституцией.

    Эти адреса служили предлогом вожакам парижской демагогии, чтобы обнародовать другие, ещё более ясные и ещё более неистовые. Они распространяли по всем секциям Парижа и всем муниципалитетам королевства постановление секции Ломбардцев, которое, мало заботясь о королевском вето, приглашало департаменты посылать вооружённых представителей на федерацию 14 июля и придавало набору, требуемому Серваном, тот мятежный характер, который он действительно должен был иметь.

    «Братья всех департаментов, — говорила секция Ломбардцев, — нам уже не дозволено надеяться, что вы придёте оказать нам, против наших многочисленных врагов, помощь вашего оружия. Но никто не имеет права помешать вам возобновить с нами эту федерацию 14 июля 1790 года, оставившую нам столь сладостные воспоминания. И когда же было более необходимо теснее сплотиться вокруг алтаря отечества, чтобы повторить там наши клятвы свободе, чем в эти дни кризиса, когда столько лицемерных негодяев объединяются, чтобы у нас вскоре не осталось ни свободы, ни отечества?

    Братья всех департаментов, торопитесь; выберите в каждом округе двадцать пять ваших сограждан, пусть они поспешат; и не сомневайтесь, что другие секции Парижа, которым мы сейчас же сообщим это обращение, не будут оспаривать у нас чести принять их, приветствовать их. Приходите; быть может, увидя нас собравшимися, тираны почувствуют страх или угрызения совести.

    Друзья и братья, мы не говорим вам о насущных опасностях общественного блага. Как переменились для нас времена! Полчища наших врагов растут день ото дня. Каждый день увеличивается их дерзость и их число; оно кажется огромным; оно нам неизвестно. Если бы ещё это единство, которое составляло нашу силу!.. Рассчитывайте, однако, на наше мужество, друзья, не отчаивайтесь за людей 14 июля; в час, когда они не смогут победить, они сумеют умереть»[28].

    Декрет от 22 июня, обязывая министров высказаться о формировании лагеря и о религиозных смутах, втягивал их на ту горячую почву, которую сами избрали ультрареволюционеры. Им нужно было более или менее категорически ответить на требования Собрания, им нужно было главным образом противопоставить контрпроект тому, который Серван провёл неконституционным образом.

    Уже вечером 22-го военный министр Лажар предложил формирование сорока двух новых батальонов добровольной национальной гвардии, предназначенных заменить резерв, уже присоединённый к действующей армии. Эти батальоны должны были сосредоточиться в Суассоне.

    Коллеги Лажара отправили 24-го частичные доклады, и, правда, самые краткие, относительно того, что касалось каждого из их ведомств в двух вопросах, поставленных Собранием.

    Министр юстиции уверял, что религиозные смуты начинают становиться менее многочисленными и менее ожесточёнными. Министр внутренних дел ограничился заявлением, что законы против нарушителей общественного спокойствия несовершенны и что только законодательная власть может сделать их более действенными[29].

    Неопределённость ответов не могла удовлетворить тех, кто поставил эти вопросы. Получив министерские послания, пылкий Гюаде бросается на трибуну.

    «Никогда ещё так дерзко не играли с Национальным собранием, — говорит он; — вы требовали не частичных докладов… Вы хотели, чтобы, как советники короля, министры были солидарно ответственны за смуты, которые могло вызвать неутверждение двух декретов, на которые наложено вето… Министры, согласившиеся войти в совет короля в тот момент, когда великие волнения потрясают империю, и присутствующие при неутверждении двух декретов, которые могли бы их прекратить, изменили общественному делу или заранее предусмотрели меры, которые они могли бы принять для прекращения смут… Я требую, чтобы председатель объявил министрам короля, что Национальное собрание ожидает от них общего отчёта, а не циркулярных писем, которые они написали в суды и административные органы, а мер, которыми они могут обещать Собранию прекратить волнения, потрясающие Францию»[30].

    Рамон отвечает Гюаде, что делать министров ответственными за действие неприкосновенного короля — значит ниспровергнуть Конституцию. «Король, без сомнения, неприкосновенен, — возражает Гитон-Морво, — его неприкосновенность записана в сердце всех представителей нации»[31]; но убережёмся, когда корабль государства в опасности, уменьшать ответственность тех, кто держит руль. Мюрайер замечает, что утверждения Гюаде не вполне справедливы. Чрезвычайная комиссия не определяла, требует ли она частного отчёта от каждого министра или общего отчёта от кабинета; она не имела в виду делать министров ответственными за отсутствие утверждения двух декретов; она только желала знать, какие меры были приняты министрами, чтобы одобрить их или предложить новые для поддержания общественного спокойствия.

    Декрет был перечитан по требованию нескольких членов; Гюаде снова берёт слово и, всегда под восторженные аплодисменты трибун и своих друзей, восклицает: «Если господин Рамон счёл нужным поставить меня рядом с теми людьми, которые хотели силой оружия вырвать у короля отказ от утверждения двух декретов, он позволяет мне поставить его, в свою очередь, рядом с теми людьми, которые объединились, чтобы убить общественный дух и ниспровергнуть Конституцию посредством самой Конституции».

    Начавшись таким образом, обсуждение не могло быть обсуждением принципов, а только направлений. Напрасно министры протестуют в своей преданности законам, заявляют себя готовыми исполнить все существующие законы и утверждают, что они полагали, что повиновались декретам в пределах своих полномочий; Собрание заявляет, по предложению Ласурса, что министры не выполнили его желания, и в то же время, по предложению Гюаде, оно издаёт им новый декрет:

    «Национальное собрание предписывает вам сообразоваться с декретом, который оно приняло на заседании в прошлую пятницу и который был вам сообщён; оно требует от вас, вследствие этого, чтобы вы представили ему в трёхдневный срок общий письменный отчёт о мерах, принятых или подлежащих принятию для предотвращения или прекращения смут, вызванных фанатизмом, и для обеспечения Парижа в случае вторжения на французскую территорию»[32].
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    Муниципалитет, серьёзно скомпрометированный событиями 20 июня, был заинтересован в том, чтобы общественное спокойствие не было нарушено, по крайней мере в течение некоторого времени. Петьон был приглашён министром внутренних дел ежедневно отчитываться перед ним о положении столицы[33]. Департамент, кроме того, бодрствовал, и следует признать к чести старых учредителей, его составлявших, что это был единственный политический орган, который во время и после 20 июня был на высоте своей миссии.

    Однако понедельник 25-го, день, назначенный для нового движения некоторыми безумцами из предместий, наступил, и установленные власти удвоили меры предосторожности, чтобы пресечь беспорядок при первых же его признаках. Но зачинщики отменили бунт, и в десять часов утра Собрание получило через посредство своего председателя следующее письмо:

    «Господин председатель,

    Имею честь уведомить вас, что в предместье Сент-Антуан полное спокойствие, и, поскольку я узнаю, что в Париже желают иметь движение, судя по распространяемым слухам, я спешу предупредить Национальное собрание, что предместье Сент-Антуан никогда не будет выступать иначе, как против врагов Собрания, за которое народ всегда прольёт свою кровь.

    С уважением, господин председатель, ваш покорнейший гражданин...»

    Этот гражданин был не кто иной, как Сантер, главный командир батальона Найдёнышей (предместье Сент-Антуан[34]).

    Это столь странное сообщение вызвало восторженные аплодисменты трибун и доставило его автору почётное упоминание в протоколе. Но до голосования Буланже успел выразить негодование своих конституционных коллег: «Это доказывает вам, — воскликнул он, — что господин Сантер распоряжается предместьем Сент-Антуан как хочет!»[35].

    Инцидент, казалось, был исчерпан, и уже собирались вернуться к порядку дня, как вдруг депутат от Дордони, чьё имя история не должна забыть, Дельфо, хотя и член Якобинского клуба, заявляет, что он сам убедился в опасностях, которые представляет это знаменитое общество, и что он считает для себя честью открыто отделиться от своих прежних единоверцев. «Вы поручили, — говорит он, — вашей комиссии двенадцати представить вам меры, способные спасти общественное дело; одна из них, по моему мнению, самая важная из всех. То, чего не посмели сказать вам муниципалитеты, административные органы, исполнительная власть, скажу я, скажу смело, потому что исполняю священный долг. Конституции угрожает наглая аристократия и мятежная демократия; между этими двумя фракциями находятся добрые граждане. Конституция завершена, революция также должна быть завершена. Народные общества, без сомнения, оказали услуги, но они также повлекли за собой злоупотребления...»

    Дельфо не может продолжать; он не высказал своей мысли, но левая и трибуны поняли с полуслова, что он намерен повторить донос против якобинской фракции, сделанный в письме Лафайета от 16 июня; каждый кричит: «Отправить в комиссию двенадцати! Порядок дня!» Большинство решает, что оратор закончит свою речь.

    «Произнеся смертный приговор против корпораций, — говорит он, — вы забыли самую опасную; я говорю о тех двухстах патриотических обществах, разбросанных по королевству и в центре Парижа; если они и не составляют особого правительства в империи, то по крайней мере образуют грозную корпорацию, которая может погубить государство...»

    «Заключайте, заключайте!» — говорит Ласурс. Но другие якобинцы, желая даже избежать обвинения, с криком требуют порядка дня. Дельфо обращается к прерывающим его и заставляет их умолкнуть этой фразой: «Гораздо больше мужества, господа, нужно, чтобы напасть на могущественную партию, чем роптать против того, кто на неё нападает».

    И он продолжает:

    «Народные общества — это политическое чудовище, которое не может существовать при хорошем правлении. Именно в их среде некоторые мятежники, под маской патриотизма, вводят в заблуждение толпу. Именно там можно услышать, что успехи наших генералов следует опасаться больше, чем их неудач, чтобы они не вернулись со своими победоносными легионами для восстановления порядка во Франции».

    Здесь Дельфо снова останавливают. Трибуны и Гора не могут долее терпеть, чтобы перед Собранием осмеливались обвинять, так сказать, трижды святое общество Друзей Конституции и его дочерние общества.

    Порядок дня требуют с такой силой, что председатель вынужден поставить его на голосование. После двух сомнительных попыток он принимается. Дельфо сходит с трибуны, и зрители аплодируют его поражению. «Эти иронические аплодисменты, — говорит оратору один из его друзей, — чествуют вас столь же, сколь их свист». — «Если мужество говорить правду оплачивается столь непристойным ропотом, что мы здесь делаем?» — добавляет Матьё Дюма[36].

    Но едва шум, вызванный этими инцидентами, утихает, как происходит сцена иного рода. Объявляют о депутации из предместья Сент-Антуан, и читают письмо, которое оратор этой депутации только что написал председателю:

    «Господин председатель,

    Общественная сила столицы приведена в движение; причину этого следует искать в мнимом волнении предместий. Те, кто хотел бы, чтобы спокойствие было нарушено, — это те самые, кто распространяет тревожные слухи; сегодня утром в предместье Сен-Марсо узнали этих людей, которые громче всех кричат против событий 20-го, сами подстрекая народ; они встретили лишь презрение. Секция Двадцати-Сотни, законно созванная, назначила двадцать комиссаров, чтобы доложить о фактах Национальному собранию. Они ждут, они добиваются чести быть допущенными. Когда их выслушают, истинные подстрекатели, быть может, раскаются в том, что подвергли опасности спасение отечества.

    С уважением, господин председатель, ваши покорнейшие и послушнейшие слуги.

    Подписано: ГОНШОН, выразитель депутации[37].

    Париж, 25 июня 1792 года, четвёртого года свободы».

    Если Сантер был самой влиятельной личностью предместья Сент-Антуан, то Гоншон, храбрый Гоншон, как его прозвали, был самым громкоголосым его глашатаем[38]. Он уже не раз являлся извещать Собрание о грозных требованиях парижской черни. Речь, которую в тот день доверили лёгким официального оратора предместья, была лишь лживым заявлением о мире, призванным замаскировать военные приготовления.

    Довольно неуклюжая защита 20 июня, беспорядочное нагромождение звонких и напыщенных тирад, парафраз письма Сантера, эта речь заканчивалась уверением, что в предместье всё спокойно, что рабочие, занятые в своих мастерских, огорчены лишь тем, что против них пришлось применить оружие их братьям по оружию из других батальонов, с которыми они страстно желали жить в добром согласии.

    Эти сведения о спокойствии в Париже были точны; они были подтверждены письмами министра внутренних дел, генерального прокурора-синдика и мэра. В течение сорока восьми часов виновники 20 июня поняли, что в данный момент их противники готовы дать им отпор; они решили поэтому играть роль миротворцев, пока не получат основательной надежды поднять большинство парижских секций; но, чтобы наверняка преуспеть в этом последнем предприятии, нужно было подготовиться к нему заблаговременно.
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    Реакция против эксцессов 20 июня всё усиливалась; многие депутаты поспешили сообщить своим департаментам о возмутительных фактах, свидетелями которых они были; несколько из них имели мужество опубликовать свои письма[39].

    Некоторые секции, которые были увлечены принять участие в сборище и вторжении в Тюильри, пытались извинить своё поведение по этому случаю[40].

    В самом генеральном совете коммуны многие члены громко высказывали энергичные жалобы на поведение мэра и на скандальное нарушение закона. Свод этих жалоб был изложен в речи, произнесённой Кахье, одним из самых мужественных членов этого совета.

    «Закон, — говорил Кахье, — был нарушен самым скандальным образом командиром батальона Сантером, который, без предварительной реквизиции, осмелился пройти по улицам Парижа во главе сборища в двадцать тысяч вооружённых человек;

    Нарушен национальными гвардейцами, которые, без предварительной реквизиции, появились в сборище со своим оружием и тащили за собой пушки;

    Нарушен толпой людей всякого возраста, всякого пола, которые проникли в жилище наследственного представителя нации и принудили его надеть красный колпак, колпак, опозоренный мятежниками;

    Нарушен прокурором коммуны, мэром, которые, пренебрегая законами, касающимися их служения, не позаботились потребовать необходимых мер для рассеяния этого сборища;

    Нарушен главным командиром, которому все военные и полицейские законы предписывали силой отразить нападение на вверенный ему пост;

    Нарушен, наконец, всеми членами муниципального совета, которые предоставили исход этого опасного дня заранее согласованному с некоторыми из них распределению ролей».

    Вследствие этого Кахье требовал, чтобы генеральный совет постановил:

    Что он не одобряет поведение, проявленное, начиная со своего постановления от 16-го и до 20-го числа включительно, мэром, прокурором коммуны и администраторами полиции; что он также не одобряет постановление, принятое утром 20-го муниципальным советом;

    Что он доносит об этом постановлении и о поведении мэра, прокурора коммуны и администраторов полиции директории департамента».

    Кахье[41] закончил свою обвинительную речь предложением, чтобы постановление, которое генеральный совет должен был принять за или против его предложений, было напечатано, расклеено, роздано сорока восьми секциям, восьмидесяти двум департаментам, директории департамента Парижа, министру внутренних дел и Национальному собранию. Генеральный совет коммуны был, таким образом, призван определённо высказаться, но он поколебался последовать за мужественным оратором до конца его предложения и ограничился тем, что распорядился о напечатании его и постановке на повестку дня сорока восьми секций. Это было моральным осуждением виновников и соучастников событий 20 июня[42]. Тем временем два бывших учредителя, Дюпон (де Немур) и Гийом, составили, напечатали в «Journal de Paris», сдали на хранение всем нотариусам столицы и разослали всем своим бывшим коллегам энергичнейшую петицию против эксцессов 20 июня[43]. Она за несколько дней покрылась подписями.

    Департаменты также прислали многочисленные адреса; все они выражали одинаковое отвращение к событиям, только что происшедшим в Тюильри, одинаковое желание объединиться со здоровой частью Парижа, чтобы свести на нет якобинскую фракцию. Чтобы не подвергаться постоянным повторениям, мы ограничимся цитированием адреса директории департамента Соммы, потому что он сыграл особую роль в длительной полемике, возникшей по поводу июньских событий и их последствий. Он был такого содержания:

    «Выписка из реестра постановлений директории департамента Соммы.

    22 июня 1792 года, одиннадцать часов утра.

    Сего дня директория, собравшись в чрезвычайном порядке, будучи извещена о том, что 20-го сего месяца значительное число лиц, вооружённых пиками и ведущих пушки, направилось к замку Тюильри, вопреки запрещению генерального совета коммуны и департамента Парижа и вопреки конституционному закону, запрещающему гражданам и национальным гвардейцам собираться с оружием для обсуждения и подачи петиций; что парижская национальная гвардия противилась этому неконституционному шагу примерно до четырёх часов вечера того же дня, но что тогда около тридцати тысяч человек, вооружённых пиками, угрожая применить силу, если не откроют решётки и двери замка Тюильри, вынудили национальную гвардию уступить; что тогда вся вооружённая толпа устремилась в замок, заняла все апартаменты и террасы; что двери замка и замки были взломаны; что глава нации был оскорблён и подвергнут угрозам, что его жизнь и жизнь его семьи подверглись величайшей опасности; что величие нации было оскорблено в лице её главы; что король, сопротивляясь столь неконституционным петициям, сохранил то спокойное мужество, которое приличествует добродетели, но что можно опасаться, как бы подобные сцены не возобновились и не довершили наконец всех преступлений, ныне открыто провозглашаемых фракцией, которая уже ничем не дорожит, ибо считает успех обеспеченным:

    Выслушав генерального прокурора-синдика и принимая во внимание, что право утверждения, предоставленное королю Конституцией, было подвергнуто нападению скопищем, имевшим место 20 июня сего года; что личность короля, объявленная Конституцией священной и неприкосновенной, была оскорблена, опозорена и подвергнута угрозам; что эти оскорбления и оскорбления падают на саму нацию, главой которой является король; что эксцессы и разбои, совершённые в тот день, суть исполнение и осуществление угроз и замыслов, давно провозглашаемых фракцией, которая считает преступления в числе своих самых привычных средств; что удивительно, как после постановления парижской директории против вооружённых сборищ, разбойникам удалось силой проникнуть во внутренние апартаменты короля; что это событие, едва не повергшее Францию в величайший траур, по-видимому, доказывает недостаточность общественной силы в Париже; что, однако, именно этому городу вверен драгоценный залог наследственных и выборных представителей французов; что если бы эта сила была недостаточна, то вся нация была бы игрушкой горстки негодяев, которые подменили бы свою тираническую волю национальной воле, законно и свободно выраженной; принимая во внимание, что отечество в опасности, общественная свобода под угрозой, Конституция нарушена, департамент должен, согласно законам, коих он верный блюститель, поставить национальных гвардейцев своего округа в состояние постоянной реквизиции, чтобы защищать, насколько это от него зависит, конституционные власти, уничтожение которых, по-видимому, является первой целью господствующей фракции, стремящейся заменить старую низвергнутую аристократию новой, не менее тиранической аристократией; что Национальное собрание, без сомнения, не преминет принять самые энергичные меры для подавления или наказания преступлений, которые, уничтожив установленные власти, ввергли бы нацию в ужаснейшую анархию;

    Но что, вплоть до того момента, когда нация вправе ожидать от своих представителей блестящего отмщения, долг администрации — послать к королю депутацию, уполномоченную принести ему дань своего уважения и преданности, и заботиться о безопасности его особы, разоблачая происки мятежников;

    Постановляет и предписывает следующее:

    Поблагодарить короля за твёрдость, проявленную им во время мятежного сборища 20-го сего месяца, за то, что он поддержал достоинство нации, отказавшись, с опасностью для жизни, уступить угрозам толпы людей без роду и племени, ополчившихся против закона, и за то, что он мужественно воспользовался правом, которое даёт ему Конституция, охрана которой ему специально вверена;

    Для чего два депутата директории департамента будут немедленно отправлены в Париж, чтобы принести Его Величеству дань своего уважения, привязанности и свидетельство общественной признательности; эти депутаты будут обязаны ежедневно докладывать директории о происках и замыслах мятежников, заботиться о сохранении особы короля и его семьи и, если понадобится, умереть рядом с ним для его защиты и спасения государства;

    Упомянутые депутаты будут уполномочены предложить помощь двухсот батальонов сего департамента в случае, если парижская национальная гвардия окажется недостаточной для обеспечения жизни короля и свободы Законодательного корпуса; заявляет, что граждане-национальные гвардейцы сего департамента отныне объявляются в состоянии постоянной реквизиции, и что командиры батальонов будут назначать каждую неделю восьмую часть этих батальонов для дежурства и готовности выступить по первому требованию установленных властей.

    Сообщить об этой мере Национальному собранию и королю.

    Для исполнения сего директория назначила своими депутатами гг. Декайё и Бервиля, членов администрации сего департамента.

    И будет настоящее постановление напечатано и направлено, по распоряжению генерального прокурора-синдика, окружным директориям для препровождения в муниципалитеты, которые прикажут читать, обнародовать и расклеить его обычным порядком.

    Выдано согласно реестру.

    Подписано: БЕРВИЛЬ, генеральный секретарь;

    ДЕЖОБЕР, вице-председатель»[44].

    Это энергичное постановление было донесено Базиром Законодательному собранию в заседании вечером 26 июня как посягающее на Конституцию и, несмотря на возражения Матьё Дюма, отослано в комиссию двенадцати.

    Этой комиссии было бы весьма трудно, если бы она захотела внимательно рассмотреть все петиции, все адреса, которые ей отсылались и выражали самые противоречивые мнения. Действительно, каждое утро курьеры привозили в Париж новые адреса и петиции: одни, предшествовавшие 20 июня и полные сожалений об отставке патриотических министров, жалоб на вето; другие, составленные под первым впечатлением от рассказов о парижских манифестациях, выражавшие чувства уважения к Конституции, ненависти к анархистам, оскорбившим короля, королевскую власть и нацию. Каждый вечер трибуна Законодательного собрания осаждалась депутатами и левой, и правой, которые читали или пытались читать, смотря по хорошему или дурному настроению большинства, пачки протестов, заявлений, которые противоречили друг другу, подписи которых каждый подсчитывал, обсуждал, оспаривал или превозносил по численности или значимости и которые, в конечном счёте, накапливались огромными массами на столе председателя.

    Левая провела постановление, чтобы впредь адреса, каковы бы они ни были, направлялись непосредственно в чрезвычайную комиссию и чтобы на основании единственного её доклада голосовались упоминание в протоколе, напечатание и рассылка тех петиций, которые, по её мнению, заслуживали этой чести.

    Это решение на мгновение приостановило ожесточённые прения, которые вели обе стороны Собрания, бросая друг другу в лицо, так сказать, противоположные мнения Парижа и провинции, коммун и департаментов. Несмотря на наложенное таким образом молчание, конституционалисты почерпнули новую силу в ободрениях, получаемых ими отовсюду; они хотели воспользоваться этим, чтобы перейти в наступление, которое было ими утрачено с начала законодательного периода.

    Масса публики такова, что её всегда инстинктивно влечёт слушать тех, кто говорит громче всех, как и поддерживать тех, кто кажется сильнее. Благосклонность общественного мнения обратилась почти целиком в сторону противников якобинцев. Друзья Лафайета могли на миг поверить, что возвращаются лучшие дни его популярности и что ему стоит лишь показаться парижанам, чтобы вновь обрести то огромное влияние, которым он пользовался двумя годами ранее.

  

  
    XII

    Лафайет находился в своём лагере под Баве, когда получил первые известия о событиях 20 июня. Сцены, которым Тюильри были театром, наполнили негодованием либеральное и верное сердце генерала Конституции. Тотчас же он послал Бюро де Пюзи в Менен предупредить Лукнера, что считает своим долгом поспешить в Париж и предпринять решительный шаг перед Национальным собранием. Старый маршал пытался отговорить его, ибо, писал он ему, якобинцы отрубят ему голову. Тщетно. Лафайет употребил два дня на обеспечение позиции своей армии, затем отправился с одним только адъютантом[45].

    В Суассоне администрация департамента Эны умоляла генерала отказаться от своего замысла, будучи убеждена, как и Лукнер, что он погибнет в борьбе с якобинцами. Лафайет не захотел ничего слушать, он продолжил свой быстрый путь в Париж, куда прибыл 28 июня. Он остановился у своего ближайшего друга, председателя директории департамента, герцога де Ларошфуко, затем, даже не дав себе времени отдохнуть, направился в зал Манежа.

    Собрание обсуждало закон о гражданском состоянии, когда председатель объявляет, что ему только что передали письмо такого содержания:

    «Господин председатель,

    Имею честь просить вас испросить у Национального собрания разрешение явиться к его барьеру и принести ему дань моего уважения.

    ЛАФАЙЕТ».

    Несколько депутатов требуют, чтобы генерал был немедленно допущен; сама левая разделяет это желание. «Так как, — говорит Инар, — лишь самые неотложные причины могли побудить генерала покинуть свою армию, я требую, чтобы его выслушали немедленно».

    Лафайет появляется у барьера. Депутаты правой и галерёк приветствуют его с восторгом, но трибуны и левая хранят самое мрачное молчание[46]. «Господин председатель, — восклицает Лекуант-Пюирaво, — напомните декрет, запрещающий аплодисменты». — «Но, — возражают ему, — тот же декрет запрещает и ропот». Молчание восстанавливается, и Лафайет получает слово.

    Объяснив, как его отсутствие нисколько не вредит положению французских армий, он излагает причины, приведшие его к барьеру Собрания. Говорили, что письмо, которое он написал 16-го, не принадлежит ему; ему ставили в упрёк, что он продиктовал его среди лагеря; он пришёл один, чтобы признать своё письмо, вне почётной защиты любви своих войск. Но это лишь одна из его причин; главная — 20 июня: «Насилия, совершённые в Тюильри, — добавляет он, — возбудили негодование и тревогу всех добрых граждан и особенно армии. В той, которой я командую, офицеры, унтер-офицеры и солдаты едины. Я получил от различных корпусов адреса, полные их любви к Конституции, уважения к установленным ею властям и патриотической ненависти к мятежникам. Эти адреса я задержал приказом, копию которого оставляю на этом столе, но вы увидите, что я взял на себя обязательство прийти один выразить вам чувства всех. Я не могу не одобрить побуждений, которые их одушевляют. Уже в моей армии спрашивают, действительно ли мы защищаем дело свободы и Конституции.

    Господа, как гражданин имею честь говорить с вами. Настало время оградить Конституцию от покушений, которые все партии стараются на неё совершить, обеспечить свободу Национального собрания, свободу короля, его независимость, его достоинство… Я умоляю Национальное собрание предписать, чтобы зачинщики преступлений и насилий, совершённых 20 июня в Тюильри, были преследуемы и наказаны как государственные преступники, чтобы уничтожить секту, которая посягает на суверенитет, тиранит граждан и чьи публичные прения не оставляют никакого сомнения относительно чудовищности замыслов тех, кто ею руководит. Осмеливаюсь, наконец, умолять вас, от своего имени и от имени всех честных людей королевства...» — На другом конце зала раздаются ропот[47]. — «Осмеливаюсь умолять вас принять действительные меры для внушения уважения к установленным властям, в особенности к вашей и к власти короля, и дать армии уверенность, что Конституция не потерпит никакого ущерба внутри страны, пока храбрые французы проливают свою кровь на защиту границ».

    Весьма значительная часть[48] депутатов и зрителей на галёрках выражают живое одобрение. «Сударь, — отвечает председатель — Жирарден, — Национальное собрание поклялось поддерживать Конституцию; верное своей клятве, оно сумеет оградить её от всех покушений. Оно рассмотрит вашу петицию и дарует вам почести заседания».

    Лафайет садится на скамьи, соседние с трибуной.

    «Не сюда, — восклицает Керсен, — господин Лафайет должен быть на месте, предназначенном для петиционеров».

    Конституционалисты ропщут, но их друг покидает их и скромно занимает отведённое ему место.

    Несколько депутатов требуют отсылки петиции генерала в комиссию двенадцати. Но Гюаде просит слова; правая хочет отказать ему; Собрание опрашивается, результат остаётся сомнительным; пылкий южанин бросается на трибуну и начинает словами, полными горькой и пронзительной иронии: «Когда мне возвестили о присутствии господина де Лафайета, у меня явилась весьма утешительная мысль. Итак, сказал я себе, нам больше нечего опасаться внешних врагов, значит, австрийцы разбиты!.. Эта иллюзия длилась недолго; враги наши всё те же, внешнее положение наше не изменилось; однако генерал одной из наших армий в Париже!.. Господин де Лафайет берёт на себя роль представителя своей армии и честных людей; где же эти честные люди? Эта армия, как могла она совещаться?.. Господин Лафайет сам нарушает Конституцию, когда становится выразителем честных людей, не давших ему поручения; он нарушает её, когда покидает свой пост без отпуска министра». Сказав это, Гюаде требует: 1-е, чтобы военный министр сообщил Собранию, дал ли он, да или нет, отпуск господину де Лафайету; 2-е, чтобы чрезвычайная комиссия двенадцати представила доклад по вопросу о том, имеют ли генералы, находящиеся при исполнении своих обязанностей, право подавать петиции.

    Рамон, взявший на себя ответ на нападки жирондистского депутата, пытается с некоторым замешательством найти конституционное объяснение поведению генерала-петиционера. Но вскоре взрывы хохота крайней левой дают ему понять, что он заблуждается; он внезапно покидает область смутных теорий и, отказываясь оставаться в оборонительном положении, в котором чувствует себя неловко, идёт прямо на противников и атакует их в самом уязвимом месте. «Восемь дней назад вооружённая толпа требовала предстать перед вами. Положительные законы этому препятствовали; обнародование, сделанное накануне департаментом, напоминало этот закон и требовало его исполнения… Вы не обратили внимания ни на что и допустили в свою среду вооружённых людей… Сегодня снова призывают конституцию и законы. Против кого? Против господина де Лафайета, чья жизнь есть непрерывная цепь борьбы против деспотизма всякого рода, который дал нации в залог своё состояние, всю свою жизнь...» — Его грубо прерывают. — «Окажите отечеству такие же услуги, — восклицает оратор, — и тогда говорите!» — Затем он продолжает свой параллель между толпой, которая выдавала себя за представительство суверенного народа, говорившую исключительно от его имени, и господином де Лафайетом, который для Америки, как и для Европы, является знаменем революции… старшим сыном французской свободы.

    Член левой бросает оратору сардоническое замечание: «Я спрашиваю господина Рамона, произносит ли он надгробную речь господину Лафайету». — Но мужественный депутат правой не обращает на это внимания и продолжает в следующих выражениях: «Я искал повсюду голос, который имел бы мужество донести о великих опасностях свободы, но повсюду я находил глубочайшее молчание. Нужно было, чтобы этот голос был тем, который поднялся в первом собрании нотаблей против деспотизма, тем голосом, к которому привыкли Европа и Франция, тем голосом, в котором друзья отечества привыкли узнавать акценты свободы. Я требую поэтому, чтобы петиция господина де Лафайета, в которой денонсированы истинные враги общества, была отослана в чрезвычайную комиссию, гораздо менее для суждения о поведении генерала, чем для изучения её самой по себе, и для того, чтобы как можно скорее был сделан доклад о предметах, которые она содержит»[49].

    Несколько депутатов требуют слова; многие другие — немедленного голосования; большинство объявляет прения закрытыми. Но шум возобновляется; нужно решить, будет ли предложение Рамона поставлено на голосование до или после предложения Гюаде. Лекуантр захватывает трибуну; декрет заставляет его сойти; в слове отказывают также Карно-младшему. Несколько членов Горы покидают свои места, приближаются к председательскому столу, угрожают председателю голосом и жестами и осмеливаются требовать, чтобы его отправили в Аббатство за то, что он не соблюдал достаточной беспристрастности.

    После неистового и продолжительного шума Даверулю удаётся быть услышанным, и он заявляет, что невозможно допустить, чтобы вопрос оставался в том виде, в каком его поставил Гюаде: «Спросят ли военного министра, дал ли он отпуск господину де Лафайету? Нет такого военного закона, который обязывал бы генерала испрашивать разрешение для того, чтобы явиться для совещания либо с министром, либо с королём по вопросам, касающимся выполняемых им функций. Принуждать генералов снабжаться отпускным билетом значило бы стеснять быстроту военных операций. Что же касается права петиции, которое якобы хотят отказать старшим офицерам, почему они не должны им пользоваться, когда все граждане пользуются им без различия?»

    Некоторые депутаты требуют прочтения двух приказов по армии, которые Лафайет оставил на столе. Это прочтение декретируется. Согласно первому, генерал напоминал своим войскам, что Конституция запрещает коллективные выступления силе, по существу своему послушной; но он принимал к сведению их конституционные чувства. Вторым, датированным Мобёжем, вечером 26 июня, он объявлял, что отправляется в быструю поездку, чтобы выразить Национальному собранию и королю чувства всякого доброго француза и одновременно просить об удовлетворении различных нужд своей армии.

    После этого прочтения прения закрываются. Предложение Гюаде подвергается поимённому голосованию, которое даёт следующий результат:

    За предварительный вопрос: 339

    За предложение Гюаде: 234

    Друзья Лафайета одержали верх с большинством более ста голосов. Правда, это было по предварительному вопросу; но именно поэтому это голосование имело лишь большее значение, поскольку враги генерала были разбиты на том самом поле, которое они избрали с несомненным искусством. Только, как и многие другие однодневные триумфаторы, конституционалисты не сумели воспользоваться своей победой. Им следовало бы не дать противникам времени оправиться от смятения, в которое их повергли появление генерала и голосование, только что санкционировавшее его смелый шаг; им следовало бы немедленно предложить Собранию несколько заранее подготовленных предложений и вырвать их у его энтузиазма. К несчастью, ничего этого не произошло: письмо Лафайета и два его приказа были отосланы в комиссию двенадцати, и заседание было закрыто, не дав правой возможности пожать плоды своей победы.

  

  
    XIII

    Лафайет, выйдя из Собрания, направился в Тюильри. На дворе Фельянов он стал предметом овации со стороны многочисленных национальных гвардейцев, предложивших сопровождать его. Некоторые, чтобы добраться до дверцы, где они надеялись пожать ему руку, бросались чуть ли не под колёса его экипажа.

    Печальное действие человеческой слабости! Восторг, проявившийся у ворот замка, внушил больше недоверия, чем надежды тем, кому генерал так смело предлагал свою поддержку. Приём, оказанный ему, был довольно холоден; благодарности Людовика XVI были вежливы, но без сердечности. После нескольких минут довольно банального разговора Лафайет счёл нужным удалиться; его не удерживали. В тот момент, когда дверь за ним закрылась, мадам Елизавета воскликнула: «Надо забыть прошлое и броситься с доверием в объятия единственного человека, который может спасти короля и его семью». На что королева ответила: «Лучше погибнуть, чем быть спасённым Лафайетом и конституционалистами»[50].

    Пока в Тюильри колебались принять последнюю доску спасения, в Якобинском клубе перед общей опасностью исчезали все оттенки партий. На страхи Шабо Бриссо отвечал решительно: «Лавры ещё не увенчали голову нового Кромвеля. У Собрания хватит мужества наказать дерзость господина де Лафайета, и я лично берусь доказать на трибуне Национального собрания, что этот герой двух миров виновен в государственной измене. Это не петиция, а приказ он представил Собранию; господин де Лафайет и те, кто с ним заодно, сильны лишь нашими раздорами. Так объединимся же!»

    Должно быть, опасность казалась очень серьёзной, раз именно самый ожесточённый противник Бриссо и жирондистов, Робеспьер, подхватил этот призыв к примирению, поздравив Гюаде с его утренней речью, а Бриссо — с той, которую он только что произнёс в клубе. Но если Робеспьер на мгновение отрёкся таким образом от одной из своих ненавистей, он находил по крайней мере случай удовлетворить другую, которая была ему почти столь же дорога. Воздав хвалу своим союзникам на данный момент, он восклицает: «Я перехожу теперь к порядку дня, к врагу отечества, к Лафайету. Собрание должно поразить этого генерала обвинительным декретом; нужно, чтобы все истинные друзья свободы объединились для его требования, чтобы этот изменник был осуждён общественным мнением прежде, чем будет судим высшим национальным судом».

    Всё собрание единодушно аплодирует речи Робеспьера и предаёт проклятию материнского общества и всех союзных обществ дерзновенного, который осмелился объявить им войну и объявить её вновь[51].

  

  
    XIV

    Прибытие Лафайета застало врасплох как его друзей, так и врагов. Конституционалисты, которые взывали к нему, не знали, что предложить ему, когда он оказался в их распоряжении; ничего не было готово, никакой план не был согласован, никакой проект не был продуман для представившегося случая. Шаг генерала был рыцарским по намерению, неосторожным по существу; но нужно было по крайней мере, чтобы он не остался совершенно бесплодным. Решили поэтому воспользоваться случаем, представившимся в виде смотра одного из легионов национальной гвардии, который Людовик XVI должен был произвести 29-го. Этот легион был как раз тем, которым командовал Аклок, один из самых решительных офицеров среди конституционалистов. К несчастью, интриги, кипевшие вокруг короля и королевы, сталкивались в таком множестве, полицейский и доносительский круг, их окружавший, был так сужен, что всякий план становился известен, как только составлялся. Было условлено, что после того, как король пройдёт вдоль рядов солдат-граждан, он удалится, и тогда генерал обратится к легиону с речью и увлечёт его. Но что делать затем? Идти ли закрыть Якобинский клуб? Направиться ли к Собранию? Всё это оставалось в тумане, подчинённым настроениям, которые найдут в национальной гвардии и в населении Парижа.

    Однако придворная партия боялась всего более, как бы не попасть под власть конституционалистов. С согласия королевы или без её ведома Петьон был предупреждён и, пользуясь своим правом главы муниципалитета, отменил смотр. Наспех задуманный проект не удалось возобновить в другой форме: рандеву, данное Лафайетом своим друзьям и сторонникам, чтобы вечером 29-го отправиться к Якобинскому клубу и заставить закрыть его двери, осталось без результата. Таким образом, те самые люди, которые в порыве энтузиазма теснились вокруг кареты генерала 28 июня, держались в стороне 29-го, когда речь шла уже не о банальной демонстрации, а о решительном наступлении на главный оплот беспорядка и об изгнании оттуда горстки демагогов, которые из этой неприступной крепости диктуют законы всей Франции.

    Лафайет, в отчаянии от бесполезности своих усилий, покинул Париж 30 июня, через сорок восемь часов после прибытия; он вернулся в свою армию, надеясь найти там поддержку, которая изменила ему там, где он некогда пользовался столь блестящей и огромной популярностью. Его царствование прошло, начиналось царствование Петьона; но это царствование должно было быть ещё более эфемерным и завершиться ещё более ужасной катастрофой: изгнание и чужеземные темницы ожидали одного, объявление вне закона, муки непрекращающейся опалы, одинокое самоубийство были уготованы другому.

    Не будем забегать вперёд; вернёмся к Национальному собранию в тот момент, когда оно получило прощальное слово генерала Конституции.

    Лафайет, удаляясь в свой шатёр, только что бросил своим противникам последнюю, но бесполезную угрозу в форме нового письма представителям страны:

    «Возвращаясь, — говорил он, — на пост, где храбрые солдаты посвящают себя смерти за Конституцию, но не должны и не хотят проливать свою кровь иначе как за неё, я уношу глубокое и горькое сожаление о том, что не могу сообщить армии, что Национальное собрание соблаговолило постановить по моей петиции.

    Крик всех добрых граждан королевства, который тщетно пытаются заглушить некоторые мятежные крики, ежедневно предупреждает избранных представителей народа и его наследственных представителей, что, пока будет существовать возле них секта, которая стесняет все власти, угрожает их независимости и которая, спровоцировав войну, старается, извращая наше дело, лишить его защитников; пока придётся краснеть от безнаказанности государственного преступления, возбудившего справедливые и настоятельные тревоги всех французов и всеобщее негодование, — наша свобода, наши законы, наша честь в опасности.

    Таковы, господа, истины, которые свободные души не перестают повторять… Проникнутые принципами, которые я имею честь первым провозгласить во Франции, — что всякая незаконная власть есть угнетение и что тогда сопротивление есть долг, — они нуждаются в том, чтобы излить свои страхи в лоно Законодательного корпуса; они надеются, что заботы представителей народа избавят их от них.

    Что касается меня, господа, который никогда не изменит ни принципам, ни чувствам, ни языку, я полагал, что Национальное собрание, приняв во внимание неотложность и опасность обстоятельств, позволит мне присоединить новое выражение моих сожалений и моих пожеланий к дани моего глубокого уважения.

    ЛАФАЙЕТ».

    Чтение этого письма встречается самыми неистовыми ропотом[52]. Делонэ (из Анжера) заявляет, под аплодисменты трибун, что если новый Цезарь хочет перейти Рубикон, он найдёт Брутов, чтобы противостоять ему. «Я удивляюсь, — восклицает Инар, — что Собрание не отправило от своего барьера в Орлеан этого мятежного солдата».

    Вечером на Пале-Рояле жгли чучело генерала, а якобинские газеты не скупились на насмешки по поводу его поспешного отъезда[53].

    Неосторожный шаг генерала Лафайета, без цели и без результата, лишь ускорил момент роковой развязки. Какой же будет эта развязка? Будет ли она благоприятна роялистам, конституционалистам или республиканцам?

    Конституционная партия, правда, ещё объединяет в провинциях массу нации; но в Париже она ослаблена и подавлена, ибо в течение трёх лет она подвергалась повторным атакам двух крайних партий, горящих желанием повергнуть её к своим ногам, чтобы остаться один на один; она видит, как при каждом нападении её ряды редеют, она чувствует приближение часа, когда ей останется лишь закутать голову в плащ и дать себя убить.

    Роялисты надеются, что в последний момент конституционалисты объединятся с ними для борьбы против общего врага, и, с этой поддержкой, они рассчитывают на победу; но они всё ещё не понимают того чрезмерного недоверия, которое внушают парижской национальной гвардии смешные бравады их друзей из Кобленца и их всё более тесный союз с иностранцами. Именно это составляет силу ультрареволюционеров. Одна лишь видимость иностранного вмешательства во французские дела возмущает и всегда будет возмущать эту нацию, столь чувствительную, столь гордую и столь великодушную. Император Австрии назвал якобинцев врагами, которых он идёт сражать; Лафайет говорил тем же тоном; следовательно, будет легко объединить в одной анафеме конституционную партию и партию иноземцев. Вот почему мы увидим, как якобинцы будут утверждать перед лицом Франции, что только они могут спасти её от иностранного вторжения, потому что только они не вступают в сговор с иностранцами. Ольмюцкие оковы отомстят за Лафайета и его друзей против этой клеветы; но какое дело клеветникам! Они достигнут цели всех своих желаний, мечты всех своих амбиций: падения монархии.

  

  
    Примечания:

    [1] См. в «Revue rétrospective», 2-я серия, т. I, стр. 177, 178 и 179, записки министра внутренних дел и постановление директории департамента. Вот письмо, которое директория департамента написала министру внутренних дел вечером 20 июня:

    «Париж, 20 июня 1793 года, четвёртого года свободы.

    Мы только что, сударь, отправили мэру Парижа копию письма, которое вы нам прислали сегодня вечером; мы просили его употребить всё своё старание, чтобы события сегодняшнего дня не повторились. Вы были свидетелем мер, которые мы согласовали с главнокомандующим, чтобы охрана Замка состояла из двух тысяч пятисот человек. Мы только что договорились, что господин генеральный прокурор-синдик, а когда он не сможет быть, два члена директории, будут постоянно находиться в Тюильри, куда они отправятся завтра, как только это покажется необходимым, чтобы отдавать надлежащие приказы, требовать применения общественной силы и действовать за отсутствием муниципалитета. Мы просим вас поэтому, сударь, соблаговолить предупредить господина генерального прокурора-синдика и нас, как только вы сочтёте это нужным.

    Администраторы департамента Парижа:

    Подписано: ЛАРОШФУКО, председатель; АНСОН, вице-председатель; Ж.-Л. БРУСС, ЖЕРМЕН-ГАРНЬЕ, ДАВУ, ТИОН ДЕ ЛА ШОМ».

    [2] Письмо министра внутренних дел. («Revue rétrospective», стр. 479.)

    [3] Рёдерер, «Хроника пятидесяти дней».

    [4] Мемуары Ферьера, т. III, стр. 123.

    [5] «Journal des Débats et Décrets», № 460, стр. 307.

    [6] Мы помещаем в конце этого тома, в примечании X, текст постановления парижской директории, предписывающего преследование национальных гвардейцев, оскорбивших Сержана. Восемнадцать месяцев спустя начальник батальона Сен-Лазар, Ролан де Монжурден, командовавший в тот момент постом национальной гвардии, находившейся на службе в Замке, был предан Революционному трибуналу как ответственный за это происшествие. Ему также ставили в вину, что он распространял петицию восьми тысяч, что хотел защищать Замок 20 июня и 10 августа. Он был приговорён к смерти 16 плювиоза II года.

    [7] Существует несколько версий разговора короля с Петьоном. Для начала этого разговора мы следовали рассказу, который находится в «Moniteur» от 27 июня 1792 года. Но мы весьма сомневаемся, что Петьон произнёс все те надменные слова, которые он приписывает себе в конце этой версии, явно им же приукрашенной, по свидетельству самого Рёдерера. «Moniteur», в чём легко убедиться, часто получал вдохновение из мэрии. См., впрочем, что сообщают об этом разговоре Рёдерер в своей «Хронике пятидесяти дней» и Ферьер в своих «Мемуарах», т. III, стр. 124.

    [8] Мемуары Ферьера, т. III, стр. 425.

    [9] «Хроника пятидесяти дней», стр. 78.

    [10] Нам удалось найти письмо секретаря генерального совета, письмо министра внутренних дел и конфиденциальную записку Рёдерера. Эти документы совершенно не изданы. Официальное письмо Рёдерера напечатано в «Revue rétrospective».

    «Мэрия, 21 июня, 10 часов вечера.

    Господин мэр,

    Имею честь уведомить вас, что генеральный совет перенёс своё заседание на субботу, послезавтра, чтобы заслушать отчёт о мерах, принятых вчера вами и муниципальным советом относительно общественного спокойствия. Было замечено, что поскольку отчёт должен был быть представлен в письменном виде директории, ваше отсутствие, если оно будет вынуждено обстоятельствами, не помешает генеральному совету заслушать его чтение.

    Я исполняю, господин мэр, возложенную на меня обязанность и исполняю её немедленно, чтобы вы имели время созвать заседание.

    Подписано: РУАЙЕ».

    Я замечаю вам, что дух и намерение постановления, как мне показалось, заключаются в том, чтобы вы сообщили генеральному совету отчёт, который директория у вас потребовала.

    «Париж, 21 июня, четвёртого года свободы.

    Среди средств, сударь, которые могли бы восстановить спокойствие в Париже, я полагаю, что постановление муниципального совета могло бы вернуть граждан к спокойствию, которого мы, к сожалению, лишены уже несколько дней. Это постановление могло бы быть обосновано необходимостью уважать не только достоинство, но и свободу короля; что враги Франции только и ждут предлога, которого до сих пор им недоставало; что отмена вето, вырванная силой, была бы со стороны короля лишь протестом против отсутствия свободы; что в момент, когда тайные враги общественного дела столь многочисленны, они могут примешаться к сборищам лучших граждан, и таким образом самые благонамеренные могли бы быть опозорены негодяями, которые проскользнули бы в их среду. Эти мотивы, искусно изложенные и представленные вами, могли бы иметь большое влияние на умы народа, который часто нарушает законы лишь потому, что не знает их. Предлагая вам просветить его, я уверен, что действую в духе ваших намерений.

    Министр внутренних дел, ТЕРРЬЕ».

    «Друг мой, самое полезное и достойное вашего усердия дело, которое вы могли бы сделать, — это прокламация, которая появилась бы завтра утром и в которой вы показали бы народу, сколь важно, чтобы король был свободен, чтобы у него не вымогали отмены вето, которая была бы недействительна, поскольку была вынужденной, чтобы у него не было никакого предлога искать иное убежище, кроме своего дворца, чтобы его друзья не имели предлога покинуть наше дело в тот момент, когда речь идёт о том, чтобы объединиться для его защиты, и т. д. Вы знаете об этом больше меня. Не можете ли вы также заинтересовать, приняв во внимание положение, в которое ставят вас и всех магистратов, присягнувших закону, сборища и насилия, которые он осуждает? Прошу вас, друг мой, ради всего святого, об этом шаге, который с вашей стороны не может не быть полезным.

    Спокойной ночи.

    Подписано: РЁДЕРЕР.

    21 июня, 11 часов вечера.

    Господину мэру Парижа. (Весьма срочно.)»

    [11] См. в «Revue rétrospective» самый текст письма Жозо и примечание внизу, написанное рукой Рёдерера. Это письмо, которое автор «Revue» нашёл в единственном экземпляре, само по себе не объяснялось; оно становится понятным, если сопоставить его с письмами, которые мы только что привели.

    [12] «Moniteur» от 24 июня 1792 года, стр. 732.

    [13] См. это письмо, стр. 186 «Revue rétrospective».

    [14] Вот по этому поводу весьма любопытный доклад, который наши разыскания позволили нам обнаружить:

    «22 июня 1792 года.

    Мэру и муниципальным чиновникам Парижа.

    Мы только что узнали, господа, что сегодня вечером в церкви Двадцати-Сотни и в церкви Найдёнышей, в предместье Сент-Антуан, должно состояться собрание, на которое будут допущены все желающие, без различия возраста, пола и секции. Уже на одном подобном собрании, состоявшемся вчера вечером, общим криком было, что законы плохи, что им можно противопоставить только силу и что она у них в руках; на сегодняшнем собрании предполагается принять постановление снова отправиться с оружием к замку Тюильри и завтра послать эмиссаров, чтобы провозгласить этот мнимый проект в различных кварталах Парижа. Мы спешим, господа, сообщить вам это известие и призываем вашу заботу о средствах, которые вы сочтёте подходящими для предотвращения беспорядка. Быть может, вы решите, что одной из самых действенных мер было бы, чтобы несколько муниципальных чиновников отправились на место собрания и энергично представили гражданам, сколь преступна цель этих сборищ и сколь сама их форма противозаконна. Мы предоставляем, впрочем, господа, вашему благоразумию выбор любых других средств, которые вы сочтёте более способными предупредить зло в его зародыше. Просим вас сообщить нам сегодня вечером, во время вашего заседания, о результате мер, которые вы примете».

    [15] См. в «Revue rétrospective», стр. 480-483, протокол секции Монтрёй и доклад полицейского комиссара той же секции. Кроме этих двух уже известных документов, мы нашли конфиденциальное письмо того же полицейского комиссара к министру внутренних дел; в этом письме с пикантной наивностью описываются чувства, волновавшие народные массы, введённые в заблуждение несколькими зачинщиками:

    «Секция улицы Монтрёй, год IV, 21 июня 1792 года.

    Должностное лицо, друг Конституции и желающий её такой, какова она есть, должен сказать вам, что вчерашнее вторжение должно повториться завтра или в понедельник самое позднее, если вы не примете самых благоразумных и в то же время самых твёрдых мер, чтобы пресечь в корне зло, которое вчерашний день причинил нашей Конституции. Мнение групп таково, что Конституция бесполезна и что один народ творит закон. Граждане Парижа считают себя на площади народом, populus, тем, что мы называем совокупностью граждан; и, кроме того, граждан наставляют люди, которые хотели бы иметь возможность вернуться к тому, что ещё может случиться (sic). Я пишу директории и мэру. Я жду от вас, сударь, ответа, который удостоверил бы перед гражданами, когда мне это понадобится, что моя заботливость не была бездейственной.

    Полицейский комиссар секции улицы Монтрёй.

    Подписано: ДЮМОН.

    Господину министру внутренних дел».

    [16] Извещение командира батальона Валь-де-Грас, Сен-При. «Revue rétrospective», стр. 196.

    [17] Г-н Луи Блан, т. VI, стр. 433; г-н Мишле, т. IV, стр. 502, с невероятной желчностью нападают на эту прокламацию, в которой, по словам первого, «прорывался весь гнев сердца Людовика XVI»; по словам второго, король говорил тоном, который мог бы позволить себе, если бы у него была армия в Париже. Наши читатели сами рассудят, гнев или великодушие руководили составлением этого обращения, и должен ли был тот, кто его подписал, иметь более смиренный тон, потому что он был лишён всяких репрессивных средств, чтобы отразить грубое вторжение в свой дворец. Есть люди, которые соразмеряют свой язык с мощью материальных сил, которыми располагают; есть другие, которые соразмеряют его с величием своих прав и обязанностей. Мы открыто признаёмся в нашей симпатии к последним.

    [18] В № 455 «Революций Парижа», 1792 год.

    [19] «Moniteur» от 24 июня.

    [20] См. стр. 190 «Revue rétrospective» письмо Петьона по этому поводу.

    [21] Это письмо опубликовано полностью в «Revue rétrospective», стр. 188-189.

    [22] Скопировано с самого оригинала.

    [23] Вот самый текст писем и постановлений, посланных Петьону только за один день 23 июня. Эти документы показывают, сколь решительно настроена была директория вершить правосудие над всеми проволочками, которые мэр Парижа всегда имел наготове.

    «Париж, 23 июня 1792 года.

    Господин мэр Парижа,

    Мы приняли вчера, сударь, постановление, приглашающее вас прислать в совет департамента протоколы, относящиеся к событиям 20 июня. Сегодня мы получили от вас только заверение, что эти протоколы будут нам вручены, как только будет изготовлена их копия. Мы просим вас, сударь, соблаговолить явиться в совет сегодня вечером около девяти часов на совещание, которое мы должны провести с шестью начальниками легионов и господином де Виттенгоффом, чтобы ознакомиться с распоряжениями на завтра.

    Администраторы, составляющие совет департамента,

    Подписано: ЛАРОШФУКО, председатель; БЛОНДЕЛЬ, секретарь.

    P. S. Поскольку вы не явились сегодня утром в совет департамента, соблаговолите непременно явиться сегодня вечером; ваш долг и долг совета того требуют.

    Париж, 23 июня 1792 года, четвёртого года свободы.

    Совет департамента, сударь, поручает мне препроводить вам копию постановления, которое он только что принял, чтобы протоколы, относящиеся к событиям 20 июня, были ему доставлены завтра, ровно в девять часов утра.

    Подписано: Генеральный прокурор-синдик департамента Парижа,

    РЁДЕРЕР.

    СОВЕТ ДЕПАРТАМЕНТА,

    Принимая во внимание, что, несмотря на свои неоднократные настояния перед парижским муниципалитетом и на заверения, содержащиеся в письме мэра от 22 июня, он до сих пор получил лишь один протокол утра 20 июня и не получил ни одного протокола о том, что происходило в замке Тюильри с полудня, как было предписано постановлением директории от того же дня, 20 июня, утверждённым советом 22-го;

    Выслушав генерального прокурора-синдика,

    ПРЕДПИСЫВАЕТ, чтобы завтра, 24-го, ровно в девять часов утра, мэр и муниципалитет Парижа исполнили постановление от 21 июня и представили копии или по крайней мере черновики всех протоколов, как муниципального совета, так и генерального совета коммуны, относящихся к событиям 20 июня.

    Принято в генеральном совете департамента, 23 июня 1792 года, четвёртого года свободы.

    ЛАРОШФУКО, председатель;

    БЛОНДЕЛЬ, секретарь».

    [24] «Moniteur», стр. 747.

    [25] Те, кто уже готовил 4 августа, говорили, что мировые судьи, ведущие следствие против подстрекателей и соучастников событий 20 июня, образовали «пылающую палату». (См. письмо Фрерона к Мерлену из Тионвиля, 25 июня 1792 года, стр. 7 приложений к «Жизни Мерлена», опубликованных Жаном Рейно.)

    [26] Письмо департамента министру внутренних дел, 25 июня.

    [27] Эта «Записка», о которой сообщает «Moniteur» от 24 июня, была напечатана полностью в сборнике актов мэрии Петьона и среди документов, опубликованных по распоряжению департамента. Она была перепечатана в «Revue rétrospective» и в «Парламентской истории», т. XV.

    [28] Это обращение, датированное 22 июня 1792 года, подписано: Пульно, председатель, и Кольме, секретарь.

    [29] См. «Moniteur» от 24 июня и «Journal des Débats et Décrets», № 270.

    [30] «Journal des Débats et Décrets», № 274, стр. 339.

    [31] Менее чем через семь месяцев Гитон-Морво, провозглашавший полную неприкосновенность короля, должен был голосовать за смерть без права помилования и без отсрочки.

    [32] «Journal des Débats et Décrets», стр. 343.

    [33] См. в конце тома, примечание X, некоторые из этих докладов Петьона.

    [34] Мы приводим самый текст письма Сантера, скопированный с черновика; «Moniteur» ограничивается упоминанием о нём.

    [35] «Journal des Débats et Décrets», № 272, стр. 243.

    [36] Речь Дельфо находится в «Moniteur» и в «Journal des Débats et Décrets»; но первая из этих газет, по своему обыкновению, обошла молчанием все инциденты обсуждения.

    Эта речь, естественно, вызвала в тот же вечер у якобинцев приступы гнева; имя оратора, записанное в реестрах общества, было единогласно вычеркнуто; могущественный клуб, чувствуя себя всё более угрожаемым, разослал дочерним обществам циркуляр, предложенный накануне Лаво. Провинциальные якобинцы были обязаны своими парижскими братьями и друзьями засыпать Национальное собрание петициями, чтобы добиться наконец, так или иначе, утверждения двух декретов. («Journal du Club», № CCXX, CCXXI.)

    [37] «Moniteur» приводит совершенно иную версию этого письма. Мы скопировали текст с самого оригинала.

    [38] Гоншон — ещё один из тех типов, которые заслуживают того, чтобы мы остановились на них на несколько мгновений. Это был очень искусный рабочий-рисовальщик по шёлковым тканям, который, зарабатывая достаточно для жизни, посвящал две недельных дня на содержание семьи, а остальные — на службу Революции, как он сам говорил впоследствии в одном из своих писем в Комитет общественной безопасности. Он был некоторое время предметом ухаживаний и лести со стороны самых высоких лиц жирондистской партии. Кондорсе посвятил ему философский трактат об искусстве делать народы счастливыми («Moniteur» от 31 декабря 1792 года); Роллан поручал ему миссии, оплачиваемые из секретных фондов, которые были в его распоряжении; так Гоншон, переодетый коробейником, объездил всю Льежскую провинцию в момент её недолгого присоединения (в конце 1792 года) и совершил несколько поездок в Лион и Савойю («Тайная история революции» Камилла Демулена, стр. 85).

    После 31 мая Гоншон стал подозрительным для якобинцев, но сначала не посмели его арестовать из-за популярности, которой он пользовался в предместье Сент-Антуан. Некоторое время он был наполовину свободен под охраной жандарма, который следовал за ним, как тень, по всему Парижу; но, донесённый поименно в Якобинском клубе 21 сентября 1793 года, он был арестован по приказу Робеспьера; освобождённый на короткое время после 9 термидора, вновь схваченный по доносу Дюбуа-Крансе, он окончательно вышел из тюрьмы лишь в вандемьере III года, после одиннадцатимесячного заключения. Гоншон с тех пор навсегда вернулся в безвестность, из которой его желание выступить перед публикой как образец санкюлотов, оратор предместья Сент-Антуан, вечный делегат парижских рабочих, на время извлекло его. Во время его заключения его жена и дети оставались без хлеба, без средств и проводили ночи у дверей Комитета общественной безопасности, вымаливая освобождение своего кормильца. (Все эти подробности взяты из писем самого Гоншона, которые нам удалось найти.)

    [39] Один депутат от Йонны, Лоро, опубликовал, в частности, в «Journal des Débats et Décrets», № 268, стр. 303, следующую статью, которая была призывом к закону и здравому смыслу; к сожалению, она не была услышана:

    «Король был вчера насильственно застигнут в своём дворце сборищем столицы. Разве исполнительная власть не принадлежит всему королевству? Разве королевство не вверило её городу Парижу, под надзор национальной гвардии? Был нарушен залог, вверенный департаментами, значит, были нарушены их права, национальное достоинство и закон.

    Честь и слава парижскому департаменту! Я видел, как он поднялся в Национальном собрании на высоту своих функций; я видел, как он подвергал себя опасности ради спасения отечества и закона. Какой великий пример он подал!

    Пусть Париж сумеет остановиться на демаркационной линии, отделяющей свободу от распущенности, пусть он оставит свои клубы и своих бунтовщиков, пусть он вернётся к своим искусствам и своей промышленности!

    Эта заботливость есть мой долг, ибо я депутат; наши департаменты страдают от волнений Парижа; его движения влияют на них; они могут быть счастливы только его счастьем; пусть же он приложит старание к тому, чтобы сделать счастливыми себя и нас, ибо это неразделимо!»

    [40] См. письмо председателя секции Гобеленов председателю Собрания от 22 июня («Journal des Débats et Décrets», № 270, стр. 317).

    [41] Луи Жильбер Кахье до Революции был адвокатом в Парламенте. Он был арестован 1 сентября 1792 года по предложению Робеспьера, в тот самый момент, когда, вследствие декрета, распустившего мятежную коммуну, он только что вернулся к своим муниципальным обязанностям («Парламентская история», т. XVII, стр. 356); он избежал сентябрьских убийств благодаря заступничеству своей секции (Гранж-Бательер), а затем был заключён в тюрьму как подозрительный во время революционной бури. При Консульстве Кахье вступил в ряды магистратуры и стал членом Кассационного суда. Он умер 11 апреля 1832 года в возрасте 70 лет. Его не следует смешивать с Кахье де Жервилем, который был министром Людовика XVI и с которым он даже не состоял в родстве.

    [42] Предложение Кахье было представлено генеральному совету 23 июня. Было приказано его напечатать, а возобновление прений было назначено на 6 июля. В тот день дебаты были долгими и оживлёнными. Конституционалисты одержали верх и добились передачи предложения Кахье в муниципальный совет для применения закона от 9 октября 1791 года о Клубах. Это было всё, что мог сделать генеральный совет коммуны, но это было, очевидно, ещё одним осуждением событий 20 июня, за которые генеральный совет таким образом делал солидарными якобинцев и другие народные общества столицы.

    [43] Уже 24 июня петиция, названная впоследствии «петицией двадцати тысяч», хотя она была далека от того, чтобы собрать такое число подписей, циркулировала по Парижу из дома в дом. Из ста тринадцати нотариусов только четырнадцать отказались принимать подписи из боязни скомпрометировать себя. В течение всего террора подписание или организация подписания «петиции двадцати тысяч» было почти непростительным преступлением.

    [44] «Moniteur» от 27 июня 1792 года даёт лишь резолютивную часть этого постановления, начинающуюся словами: «Король будет поблагодарён». Нам посчастливилось найти не только официальный и полный текст этого документа, но также и текст обращения, которое одновременно было отправлено королю мужественной директорией. Эти два документа заслуживают быть сохранёнными для истории, потому что они представляют собой самый интересный образец провинциальной реакции, проявившейся в подавляющем большинстве департаментов при известии о событиях 20 июня. Они являются самыми красивыми дворянскими грамотами, на которые могут ссылаться потомки тех, кто имел честь поставить под ними свою подпись.

    «Обращение директории департамента Соммы к королю французов.

    Государь,

    Мы только что прочитали в публичных газетах о бедственных событиях 20-го сего месяца и немедленно направляем к Вашему Величеству депутатов. Мы возобновляем в ваших руках клятву, которую мы столько раз давали, быть свободными благодаря Конституции, уважать и защищать короля, которого она нам дала и который, как и мы, поклялся её поддерживать.

    Толпа, введённая в заблуждение несколькими мятежниками, вопреки закону взялась за оружие; она осмелилась, вопреки закону, в беспорядке устремиться к вам и проникнуть в ограду, которая должна была быть неприкосновенной; магистраты, трусливые или вероломные, приказали открыть ей вход; она говорила с вами от имени народа, против законного осуществления вами права утверждать или приостанавливать декреты и против столь же конституционной отставки министров, которых вам дала опасная фракция. Она осмелилась...! Нет, государь, это не парижский народ, ещё менее — французский народ; нет, это не желания народа были вам выражены ничтожной частью этого огромного народа, рассеянного по всем областям империи; французский народ вам верен, он поклялся поддерживать Конституцию, он признал, он признаёт вас своим наследственным представителем, он не желает, чтобы его король мог быть унижен или оскорблён жителями парижских предместий, ни чтобы он был стеснён угрозами мятежников или каким-либо иным действием, какого бы то ни было рода, при осуществлении прав, которые Конституция ему гарантирует.

    Среди оружия, которое вас теснило, ваше сердце, государь, не дрогнуло; наши сердца разрывались при рассказе об этом преступлении.

    Мы поздравляем вас, государь, поздравляем всю нацию с мужеством её представителя; Конституция была бы разрушена, если бы вы перестали быть свободным.

    Продолжайте, государь, поддерживать Конституцию, защищая её оружием от внешних врагов, сохраняя её внутри страны осуществлением всех прав, которые нация вам вверила.

    Национальное собрание, без сомнения, примет все необходимые меры для ограждения Вашего Величества от опасностей, которым мятежники хотели бы вас ещё подвергнуть, для рассеяния всех заговоров, для наказания главных виновников; мы будем содействовать ему всеми нашими силами; мы привели в состояние постоянной реквизиции все национальные гвардии департамента Соммы; отечество в опасности, когда его король не может даже пользоваться той личной безопасностью, которую закон гарантирует всем гражданам. Французы этого департамента готовы пролить свою кровь для защиты отечества, короля и Конституции; эти три предмета неразделимы и одинаково им дороги.

    Примите, государь, наше почтительное приношение и уверение в нашей нерушимой преданности.

    Подписано: ДЕЖОБЕР, вице-председатель; ЭККЕ, ДЮАМЕЛЬ, ТОНДЮ, ТРАНКАР, ДЕКАЙЁ, ТАТТГРЕН, генеральный прокурор-синдик; БЕРВИЛЬ, генеральный секретарь.

    22 июня 1792 года».

    [45] Мемуары Лафайета, т. III, стр. 333; Тулонжон, т. I, стр. 281.

    [46] «Journal des Débats et Décrets», № 275, стр. 386.

    [47] «Journal des Débats et Décrets», № 275, стр. 387.

    [48] «Journal des Débats et Décrets», № 275, стр. 387.

    [49] Для восстановления облика этой речи и речи Гюаде мы пользовались обеими версиями «Дебетов» и «Монитора», исправляя их одну другой.

    [50] Мемуары Лафайета, т. III, стр. 336; и Мемуары г-жи Кампан, т. II, стр. 322.

    [51] Не более чем якобинцы, глава парижского муниципалитета не был спокоен насчёт замыслов генерала Лафайета и его друзей; Петьон, всегда такой уверенный и обнадёживающий во всех своих отчётах предыдущих дней, писал одно за другим следующие две записки Раменвилье:

    «28 июня.

    Предупреждаю вас, господин главнокомандующий, что прибытие господина де Лафайета и речь, которую он прочитал в Собрании, сильно волнуют умы; возможно, что брожение усилится; я считаю благоразумным удвоить посты, окружающие Национальное собрание, иметь резервы вблизи Замка, производить частые патрули как конные, так и пешие, и наблюдать за арсеналами, тюрьмами и кассами.

    Мэр Парижа, ПЕТЬОН.

    29 июня.

    Мне сообщают, господин главнокомандующий, что злонамеренные замыслы и сборища образуются с угрозами против общества Друзей Конституции, заседающего в здании Якобинцев-Сент-Оноре. Прошу вас безотлагательно позаботиться о безопасности и свободе этих собравшихся граждан, посредством патрулей и нескольких отрядов, поставленных в резерв.

    Мэр Парижа, ПЕТЬОН».

    [52] «Journal des Débats et Décrets», № 277, стр. 433.

    [53] Наши разыскания позволили нам обнаружить большое количество неизданных писем, написанных генералом Лафайетом к одному из своих близких друзей, члену умеренной правой Учредительного собрания, г-ну де Латур-Мобуру. Хотя они относятся к эпохе, предшествующей той, которая является специальным предметом нашего исследования, мы сочли нужным опубликовать их в конце этого тома. Ничто из того, что касается начала Французской революции и главных действующих лиц этой великой драмы, не может быть нам безразлично. Из этой переписки, написанной наспех, видно также, что Лафайет, далёкий от того, чтобы исповедовать в 1789 году, как это так часто повторяли, республиканские принципы, стремился договориться с правой стороной Собрания и боролся в пользу мнений, разделяемых наименее продвинутой частью конституционной партии.

    КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА
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